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      на жизнь. А правильная


      жизнь — это всегда музыка.


      Моцарт. Мысли.


      

    

  


  
    
      
        Allegro con brio[1]

      


      
        Я успела вовремя. Не опоздала. Пожалуй, первый раз в своей жизни. Обычное мое состояние — догони поезд. А тут, надо же, проскочила. Город закрыли на полный карантин уже на следующий день после моего бегства. А все Леха. Все в моей жизни правильное – от Лехи. Прямо как Евангелие. Евангелие от Лехи.


        Вот он мне звонит с этого своего Иерихона и орет, ни здрасте, ничего такого, сразу орет:


        — Танька, ты еще в городе?


        — А где мне еще быть, — спокойно так отвечаю.


        А он:


        — Дура, съя...ай оттуда немедленно!


        Интересные дела, куда это мне съя...ть?


        А этот придурок знай орет, весь свой Израиль слюной забрызгал:


        — Идиотка недоделанная, в Осинки вали! Быстро! Сегодня! Сейчас! Кошку хватай и съя...ай!


        И связь прервалась, не выдержала Лехиного напора.


        Осинки? С какого перепугу Осинки? Это деревня такая брошенная, где-то на краю Псковщины. Меня туда Леха на охоту возил пять лет назад, еще до отъезда своего в земли праотцов. Тогда компания подобралась супер, — пятеро мудаков, мужиков, извините, и я. А я ж в мужском бизнесе, мне ж соответствовать надо. Правда, собственно на охоту мы один раз вышли, потом все больше квасили и на банки из-под пива охотились, но лично мне и одного выхода хватило. Посадил меня Леха на лужок и говорит: «Ща полетят гуси, готовьсь». И ушел куда-то. Сижу. Холодновато, апрель-месяц. Зеленка только-только вылезать стала. Кругом трава прошлогодняя пожухлая, потерявшая и цвет, и всякую растительную силу. В дальней дали птички свои весенние заклички начали. Вдруг прямо надо мной гусь летит. Низко. Толстый как дирижабль. И лапки поджатые. Я так автоматически ружье вверх и целю ему прямо в пузо. И думаю: а вдруг попаду, неофитам везет, черт бы их побрал. Как жахну дробью, и разлетится это красивое пузо кровавыми ошметками. Опустила ружье. Смотрю как он пролетает беззвучно. Леха откуда-то вынырнул: «Чего, дура, не стреляла?» «Испугалась, — говорю, — вдруг попаду».


        Это он мне в эти Осинки валить советует? С чего бы? В общем я два дня томилась, как всегда, не зная, на что решиться. А на третий в полночь отрубился интернет, и сразу стало понятно, что навсегда. Как и почему, хрен знает, спросить не у кого, Алиса больше не принимает. Вырубился и все. Я с утра пришла в контору, сказала: «Всем спасибо, все свободны». Котлету налички из сейфа вытащила, всем сестрам по серьгам раздала. Вот опять же, сколько раз Леха мне говорил: «Не крохоборничай, чувырла, плати людяМм кэшем. Чё обналичка денег стоит? Люди денег стоят». И Леха уже уехал, а я все зарплату наличкой плачу без всяких карточек. Вот кто знал, что сегодня это будет актуально? Кто? Может Леха?


        Метнулась по магазинам, все дикси-перекрестки, все закрыто, только возле дома на углу «петит узбек» открыт, им без кассы торговать — не привыкать, записали в талмуд, чё почём: гречка, спички, водка, тушенка, вискас. Частушки, помню, на Дне Первокурсника пела:


        Мы скупили гречку,


        Сахар, водку, спички.


        Не меняются у нас


        Народные привычки.


        


        Покидала все в машину, загрузила кошку в переноске и отчалила с милого севера в сторону южную.


        А Город пустой! Все беспилотники колом встали. А это ж девяносто процентов транспорта. Как удобно всем было, самая распоследняя безмозглая курица на права сдавала с первого захода, ну максимум — со второго. Три кнопки, управление не сложней смартфона. А теперь все, каюк и смартфонам, и беспилотникам. Только самые крутые по улицам на механике носятся. Механика — штука дорогая, считай каждая тачка по индпроекту собирается. Кузов из карбопластика на 3-Dешке печатается. Мне ли не знать, я ж сама эти кузова десять лет отрисовывала. Короче, это только для тех, кто круче крутого яйца. Как я. У меня тачка — вообще монстр: кузов от Делореана из «Назад в будущее», такой весь прокопченый, подгорелый, слегка помятый. Вся прокопченость-помятость сразу в проект закладывалась. Я уж для себя, любимой, постаралась. Кузов вздыблен на раму внедорожника с 17-тидюймовыми колесами, резина широченная, хошь по грязище мотайся, хошь главную магистраль Города дави. В общем, милашка, девчачий вариант.


        По пустому СЗД я до последнего ДПС мигом доскакала. Мужик в костюмчике химзащиты, желтый как уточка для ванны, быстро мне в лоб из градусника стрельнул, рукой махнул, вали, мол, я даже не успела привычно пошутить: «А кошке?»


        Как ехать, мне опять же Леха ммс-ку прислал, успел. А я на бумажку срисовала, мне с бумажки удобнее, чем по экрану пальцем водить: сначала будет поворот на Синюхино направо, на него пилюем, а за ним метров через триста незаметная такая отворотка туда же, вправо. Там старая булыжная дорога на бывшую, давно исчезнувшую усадьбу, от нее всего пара кирпичей осталась, все хозяйственные колхозники растащили. От этой пары кирпичей надо опять вправо забирать до просеки, там тракторная дорога должна быть. По просеке влево полкилометра, и вновь бери вправо по тропе, что черные следопыты проложили. А там через пару верст и Осинки. В хорошую погоду, в смысле если сухо, я на своем монстре везде пройду, до самых этих Осинок.


        И я бы проехала, фигня, что апрель, вся зима была без снега, весна без дождей. До поворота на Синюхино я за семь часов от Города долетела, это, считайте, птицей. А дальше никакой отворотки нет. Устарели лехины сведения. Здесь трассу расширяли-выравнивали, где-то поднимали, где-то наоборот холмы срезали. Все. Нету отворотки. Темнеть уже стало. Стремно как-то на дороге ночевать. И кошка в переноске с утра не пимши, не срамши, жалко скотину. Я атлас из бардачка вытащила. Он тоже старый, но не старей географии. Атлас показывает: еще двадцать километров и вправо поворот на Перепоево. То еще названьице. Большая деревня, домов пятьдесят, за ней еще дерёвка, называется Попадьино, маленькая, домов десяток от силы, тупиковая, дальше только поля. Там дорога пунктиром между двух озер обозначена. Туда, куда мне надо. Только кругалем. Ну и ладушки. Едем.


        Через Перепоево рулю, темнота, ни одного фонаря, с двух сторон — заборы высоченные, зона прямо, и тихо, ни людей, ни собак не слыхать. Как вымерло все. Так в тишине и проехала насквозь. Потом маленькая деревка слева на холмике, поворот в нее шлагбаумом самодельным перекрыт. Но мне не туда, мне чуть дальше и вправо, вот она, отворотка тракторная.


        А это что? Колея уперлась в ручей. Нормально? Не проеду, у меня хоть и монстр, но таки не трактор. Я вылезла, походила туда-сюда, фонариком под ноги посветила. Без толку, нет дороги, ночевать придется здесь. Ну и хрен с ним. Спинки передние опустила, получился у меня шикарный сексодром. Спальник вытащила. Кофеварку в прикуриватель вторнула. Сейчас кофейку хлопну и спать. Ну кошку, понятное дело, накормила, напоила и в кустики выпустила на шлейке, чтоб не сбегла сдуру.


        Спала я безмятежно. И снился мне Леха. Вроде как нам с ним лет по шесть, и сидит он высоко-высоко на дереве, а я смотрю на него снизу, а он в ветвях и в солнце, его не видно почти, и он орет оттуда с высоты мне: «Ну что, лахудра? Не боись, лезь сюда, отсюда стратосферу видно!»


        ***


        Леха — мой двоюродный брат. Мы с ним в один год родились, и даже в один месяц. В городе мы редко виделись, зато на лето родители спихивали нас бабушке в маленький белорусский городок на берегу спокойной речки, полный лопуховых зарослей, немощеных дорог и чужих садов. И там Леха самозабвенно помыкал мною. Он гонял меня за мороженым, чупиками или семечками, учил делать настоящие индейские луки, плести мифриловые кольчуги из спертой у деда проволоки и бить гарпуном нарвала, живущего в затоне. И всегда орал на меня: «Идиотка недоделанная, дурища колхозная, чувырла болотная, барбандия, лахудра». Я не обижалась. С Лехой было интересно. И он не позволял никому лезть ко мне.


        Нам было по девять лет. Леха послал меня за мороженым. Планировалось, что я принесу четыре стаканчика, и мы сожрем их с вишневым бабушкиным вареньем, литровую банку которого Леха увел из погреба и предусмотрительно спрятал за поленницей у сарая. Намечался великий праздник. Но на наш двор я явилась без вожделенного мороженого, зато с разбитым носом и ссадиной под левым глазом. Меня подкараулили наши вечные летние враги, двойняшки Петренки, здоровые двенадцатилетние лбы, наваляли мне по-быстрому и мороженое отобрали. Глянув на мою перекошенную физиономию, измазанную юшкой, слезами и грязью, Леха заорал: «Дура колхозная, лахудра, надо ж думать, кому позволять себя бить! Сиди тут, не вылазь!» — и умчался.


        Через пять минут мимо нашего забора пронеслась тетка Зина, мамаша Петренок. Она отчаянно пылила, загребая толстыми ножищами и приговаривала: «Ой, лишенько... Ой, лишенько...» За ней рысили еще какие-то тетки. Потом промчался дядька Саша, Петренко-старший, а еще через пятнадцать минут туда же проехала буханка-скорая. И тут же метнулась обратно. Леха свесился с забора, вид у него был удовлетворенный. Оказалось, он побежал к тетке Зине на работу, в бухгалтерию нашего раймага, и с порога завопил, вытаращив глаза: «Теть Зин, беда. Ой беда! Таньку нашу в больницу забрали. Она прям изблевалась вся и лежит — не дышит. Она с вашими счас мороженое лопала, налопалась и траванулась. Ее скорая забрала! Ой, помрет Танька! А я к вам побежал! Стучал, стучал, не открывают Колька с Вовкой. И в доме тихо так, как в могиле. Может они уже того...» Тут кто-то из баб возьми да и булькни: «Ботулизм». И тетка Зина подхватилась. Остальные — за ней. Перепуганные вусмерть Петренки огребли за отбитое у меня мороженое экстренное промывание желудков, слабительное и срочную госпитализацию.


        Я заканчивала школу, до выпускных оставалась пара недель. И тут к нам домой заявился Леха. И как всегда зазвучала тема Судьбы.


        — Куда поступать собралась, барбандия?


        Я, гордо выпятив губу, заявила:


        — В Штиглица, в Академию.


        — Не плохо, самое место для таких колхозниц. Научишься табуретки проектировать. Понесешь маскультуру в массы.


        И дальше он прочёл мне связную лекцию об ожидаемом скором витке автомобилестроения, о том, что уже пошла тенденция возврата к механике. Что эти повсеместные беспилотники лишают настоящих мужиков возможности управлять движением, а значит управлять своей жизнью и судьбой. Что настоящую механику сейчас хрен найдешь, все давно погнило-поржавело, а значит есть перспектива первыми впендюриться в эту нишу. Короче, пойдешь, лахудра, вместе со мной на автомобилестроительный в политех.


        Чего, думаете, я не пошла? Пошла. И уже на третьем курсе мы открыли мастерскую по сборке автошек с механической коробкой и любым вариантом кузова, распечатанного на 3Dешке. И поперло. У нас очередь стояла. Получив дипломы, мы вложились в новую технику, это была уже роботизированная линия, завод, можно сказать. Не слишком большой. Товар все-таки штучный. Не массовое производство.


        А три года назад Леха в землю обетованную укатил. Насовсем. А мне свою кошку оставил. Чего вдруг у него в черепушке перевернулось, не знаю, а только он кипу напялил и бороду отрастил. Правоверным иудеем заделался. Мы по бабушке, у которой летом тусовались, оба с ним евреи, только дальше он по маме, а я по отцу. И выходит, что он, Алексей Егорович Воронин — еврей, а я, Татьяна Марковна Ройзман — русская.


        А за Лехой по осени потянулись клином наши родители, и Ройзманы, и Воронины. Новые гнезда вить на древней родине. Осталась я одна в Городе. Ну и ладно. Простору больше.


        ***


        Я проснулась оттого, что солнце усиленно тыкало мне в глаз своим лучом-соломинкой. Опустила стекло и высунула голову наружу. Тепло, птички какие-то чирикают, насекомыши мимо носа летают. Благодать. Прямо передо мной на берегу ручья стояла девочка лет двенадцати. Худенькая, в какой-то обвисшей коричневой кофте с подвернутыми рукавами, в камуфляжных вылинявших штанцах, заправленных в ярко-желтые резиновые сапоги. На голове красная бейсболка козырьком назад. Из-под нее — две белобрысые тонкие косички. Она помахала мне рукой.


        Я вылезла, метнулась в кустики. Стала собирать манатки. В голове у меня заполошными курами метались мысли: что делать с тачкой, где взять трактор, чтоб перепереть ее на тот берег, что там в этих Осинках, может лучше остаться здесь в маленькой деревне на пригорке, вдруг пустят. Девочка не уходила. Она села у ручья на камушек. Возле ее желтых сапог отиралась моя кошка. Чего она тут, девчонка эта?


        — Эй, девочка, ты чего тут? Ты из деревни? Из, как его, из Попадьина?


        Он встала и подошла ко мне:


        — Нет, я из Осинок. Я тебя жду.


        — Зачем?


        — Дорогу покажу. Ты не найдешь.


        Ладно. Провожатый у меня есть, уже плюс. И люди, значит, в Осинках водятся. Тоже плюс. Два плюса с утра. Жизнь налаживается. Честно говоря, кто там в этих Осинках жил, я сквозь вино-водочный туман плохо помню. Тетка какая-то крутилась, пожрать нам что-то притащила, картошки что ли. Да, и еще самогона. Точно. У нас водка кончилась на третий день, не хватило, ехать не кому, все косые, мужики пошли к местным. Тетка принесла. Леха сказал, убойный. Я не пробовала, у меня бутылка хванчкары была в загашнике. Еще вроде пацан какой-то крутился под ногами.


        — Ну пошли. Тебя как зовут?


        — Леся Гулькина.


        — Ну пошли, Леся Гулькина. А меня...


        — Я знаю. Ты Танька.


        Нормально? Пигалица, еще сиськи не проклюнулись, меня, девушку предпоследней молодости, этак фамильярно: Танька. Кому Танька, а кому и Татьяна Марковна. Но я решила не усугублять. Дойдем до ваших Осинок, там посмотрим...


        Я взвалила на плечи рюкзак с самым необходимым, необходимого было килограмм двадцать, ружье в чехле. А кошку-то куда?


        — Кисель, давай сюда, — я вытащила из багажника переноску.


        — Не надо, я ее на руки возьму.


        — А если сдрыснет? Как мы ее по лесу ловить будем?


        — Нет. Не сдрыснет.


        И правда, кошка лехина, а теперь уже моя строптивая кошка, не переносящая на дух людей, меня-то терпящая с трудом, только потому, что кто-то должен открывать пакеты с вискасом, устроилась у нее на руках и заурчала. Даже обидно. Я ей три года служу верой и правдой, а эту пацанку она первый раз видит, и на тебе, — любовь с первого взгляда.


        Девчонка полезла в прибрежный тростник, высоченный, выше головы. Там обнаружился мостик. В прибрежную болотистую жижу по обеим берегам были вбиты бревнышки вертикально, на них положена доска шириной сантиметров тридцать.


        — Я не пройду. Я упаду, — стопарю перед доской, мало того, что узкая, так еще и перил ни намека нет.


        Точно не пройду, у меня с равновесием и так не особо, а когда рюкзак перевешивает, вообще труба.


        — Слегу возьми, вон воткнута, — ответила девчонка, не обернувшись.


        Я пошарила вокруг глазами: точно, вон длинная палка торчит, в тростнике сразу и не углядишь. Теперь другое дело, потихонечку, приставными шажочками я эту «бездну» одолела. Леся ждала меня, поглаживаю кошкину спинку.


        — Доску за собой вытяни.


        — Чего?


        Ишь раскомандовалась, мелочь, тебя бы доской вытянуть по заднице.


        — Доску, по которой шли, на этот берег затянуть надо. Она тяжелая, мне никак.


        — А зачем ее сюда?


        —Так.


        Это у них кордон, что ли? Водная преграда. Враг не пройдет. Я сбросила рюкзак на траву. Потащила доску на себя. Тяжелая зараза, это верно. Интересно, а когда пацанка пришла, доска уже лежала? Или ей кто-то помог ее водрузить? Вот я справилась в одиночку, я — молодец.


        До Осинок мы быстро добрались, всего за пару часов, Леся впереди бодро вышагивала, я сзади ковыляла, норовя об каждую корягу спотыкнуться, в каждой ямке ногу подвернуть. Хорошо, палку с переправы с собой прихватила. Мы все шли-шли по тропе, и вдруг раз, деревья расступились, нарисовалась полянка с кошкин лоб, а на ней четыре дома разной степени запущенности. Возле каждой избы, раскорячив узловатые ветки, стражами застыли яблони. Из трубы одного, того, что слева притулился под высоченным деревом, курился дымок. Не в этом ли мы и базировались пять лет назад на той приснопамятной охоте? Небольшая такая избенка, насупленная, два окошка, сверху крыша нахлобучена, черная, какой-то древней фигней крытая, толем что ли, или рубероидом. Листики на дереве свежие, юные, легким флером этот домик покрывают.


        Заходим. Первое, что вижу, большая печка, огромный объем, свеже побеленная, теплая. И стол. За столом люди. Тетка, мужик и мальчик. Тетке я б лет сорок дала, такой незамысловатый деревенский бабец: старый бодлончик, жилетка из искусственной неопределимой зверушки, волосы стриженые, каштановой масти, крашенные, наверняка. Мужик — вообще отстой, бороденка жиденькая, на башке шапочка-петушок, синяя с надписью «карелия», доисторическая такая шапка. Ватник еще. Он так в ватнике и шапке за столом и сидит, хотя в избе тепло. От дядьки этого ощутимо тянуло перегаром, сизым духом перегоревшего спирта. Пацан белобрысый, на Лесю похож, брат, судя по всему. Все какие-то однотипные. Глаза что ли одинаковые, пятаками круглыми, только голубенькими как знойное июльское небо. Худощавенькие, ростика одного, не великого, но тут не мне с моими сто пятьдесят пятью сэмэ выпендриваться. И все на меня смотрят. Тетка говорит:


        — О! Танька прибягла. От апатичной немании бегит. Спасаеца. Затварица ат миру хатит. Садися, Танька. Аладушак бяри.


        Тетка откровенно не то что акала, — якала, такой вот местный говорок. Мы еще в тот раз, во время охоты ржали: «Ня знаю, ня буду».


        Мужик и мальчик молча лопали оладьи.


        Так я познакомилась с Гулькиными.


        Бросила рюкзак и ружье в уголок, присела с краешка у стола. Потом вскочила опять, надо ж чего своего на стол выложить. Пошурудила в своем сидоре, достала банку шпрот и хлеб. Банка была мгновенно открыта.


        — Ты ешь, Танька, ешь. У нас яшшо сявонни делов многа.


        Ага, «делов много у нас», у меня, значит, тоже. За гостеприимство надо платить. Ладно. Я подвинула к себе миску и навалила в нее оладьев с горкой. Жрать после марш-броска по лесу хотелось страсть.


        «Танька, поставь свои боты у печки пусть сохнут, на вот тебе галоши, в них ходи», «Танька, бери ведро, воды надо принести с родника, Леся покажет», «Танька, дров принеси до печи, Леся покажет», «Танька, посуду вымой, вон тазик», Танька то, Танька это. Тетка гоняла меня как вшивого котенка по бане часа три. Миску оладушек я оплатила сполна.


        Все время, пока я вихрем носилась по избе и по улице, мужик, лежал под деревом на своем ватнике, уставя в синее небо штырь сивой бороденки, играл на гармошке «Прощание славянки» и пел:


        

      


      
        В жопу клюнул жареный петух!

        Не целуй ты меня по подмышкам,

        Дай ты мышцам моим отдохнуть.

        Не клади свои потные ноги

        На мою волосатую грудь!!!

      


      
        


        Проигрыш: трамп-па-пам-пам- тара-тара-та и опять:


        


        В жопу клюнул жареный петух!


        


        Тетка периодически вставала над ним:


        — Не аташел яшшо? Чяво ж ты такой пьянушший?


        А он ей:


        — Дак эта самае, банки ж заряжал! Вадьке ж ехать. Куда ж он без банки. Ня знаю. Поляжу яшшо.


        — Ну, поляжи, — говорила тетка и отходила прочь.


        И снова звучало:


        


        В жопу клюнул жареный петух!


        


        В этом диалоге я не поняла ничегошеньки. И такого выражения «банки заряжать» не слыхала никогда. А я много чего слыхала на тему напиться: «трубы смазать», «горло промочить», «за воротник залить», «хлебнуть лишку», «хватить через край», «залить зенки или шары» и даже «накукарекаться» и «накидаться». Но не «банки заряжать». Это ново, это надо в копилку.


        Я носилась по двору то с ведром, то с поленьями, Леся ходила за мной, тетка располагалась на крыльце, мужик лежал под деревом. Пацан куда-то тихо слился.


        Наконец, я села на лавку у печки, свесив руки между колен. Приказов не последовало.


        — Ладна, Танька, мы пашли, — сказала тетка, они с Лесей стояли в дверях хаты.


        — Куда, — подхватилась я, полагая, что нужно куда-то идти на новый хозяйственный подвиг.


        — Дак куда. Дамой пашли.


        Я продолжала не понимать:


        — Куда домой? А это?


        — К сябе дамой, а ета твой дом.


        Тетка порылась в кармане кофты, вытащила маленькую лампочку:


        — На вот, в таршер вставь. Вечярам тямно будет. Другова свету нету.


        Я взяла у нее из руки лампочку:


        — Она ж перегорелая, — разорванная спираль болталась внутри стеклянной колбочки.


        — Ну дак чяво, перегоремши, а ты вкрути.


        Они ушли. А я осталась сидеть у теплой печки с перегоревшей лампочкой в руке. И тут ко мне мысль в черепушку постучалась: за все это время никто мне не представился, и никто ни о чем меня не спросил, ни как меня звать-величать, ни откуда, ни зачем сюда заявилась. Тетку все называли Авдоша, мужика Дедом, дети, одинаковые как два беленьких херувимчика в обносках, — Леся и Вадька. Ну то, что они своего отца звали Дедом меня не особо удивило. Всяко бывает, знавала я одну семейку, там большой уже пацан, лет пятнадцати, маму свою звал мамой, бабушку — бабушкой, а деда — папой. Ну не срослось у него с настоящим отцом, не было никогда, и он с детства глубокого привык дедушку называть папой. Дежурная шутка «Как это быть женатым на бабушке» у них с языка не слезала. Ну а уж звать родителей по именам, это в наши дни вообще расхожий вариант.


        А вот мое имя им было известно. Откуда? «Я знаю, ты Танька», — сказала мне девочка на берегу ручья. Но тогда, наверное, с устатку я никаких выводов из этого не сделала. Просто отметила про себя и все.


        А напрасно.


        Допотопный торшер с маленькой треугольной столешницей и широким тряпочным выцветшим колпаком стоял в углу между хорошо просиженным диваном и желтым трюмо от гарнитура пятидесятых годов прошлого века. Светильник был похож на жирафа в сомбреро. Я вкрутила в него лампочку, что дала мне Авдоша. Дернула засаленный шнурочек с пластикой пимпочкой на конце. Лампочка зажглась. Я тупо посмотрела на сочащийся сквозь колпак свет. Дернула шнурок еще раз — лампочка потухла. Сунула голову под абажур; нить накаливания была разорвана. Дернула шнурок. Лампочка зажглась, резанув светом по глазам. Я заглянула под столик, из которого поднималась шея жирафа, там на полу стоял старый автомобильный аккумулятор, к его клеммам подсоединялся провод торшера, лишенный штепселя и разделенный на две жилы.


        Надо оглядеть свое новое хозяйство. Кроме печи, стола, трюмо, дивана и торшера, я стала обладательницей полки с мисками, явно самодельной, из доски вырубленной топором, древнего шкафа, каркас которого был из бруса, а стенки, двери и продавленная крыша из оргалита, крашенного коричневой краской, плетеного кресла-качалки и сундука. Сундук, вот что привлекло мое внимание. Огромный, в него две меня легко улягутся. Обитый по краям черным железом. Сам потемневший от времени до темно-коричневого цвета перестоялого чая. Конечно, я сразу сунулась к нему и подняла тяжелую крышку. Разочарование. Он был пуст. Только в уголке лежала пыльная тирольская шляпа с обглоданным перышком. Я вытащила ее, стерла пыль рукавом и водрузила на голову. Глянула на себя в мутное зеркало трюмо. Оттуда на меня уставилась ошалелая лахудра. Ну да, по-другому и не скажешь.


        А где кошка? За всеми этими метаниями я совершенно о ней забыла. Покискискала, но в избе ее не было, ни в шкафу, ни на печке, ни под диваном, ни на веранде. Выскользнула на улицу, когда дверь была открыта. Я накинула куртец и пошла «по деревне». На улице никого не было, даже Дед убрался из-под дерева.


        Повторю, кроме моего дома, самого пригожего, были здесь еще три избы, застывшие на разных стадиях разрухи. Одна была уже и не изба, а сруб без крыши, вторая лихо покосилась на один бок, а третья была еще ничего, только крытая опять же каким-то доисторическим рубероидом крыша просела посередке, вызывая стойкую ассоциацию с продавленной спиной мосластого Росинанта. Сквозь мутные стекла окошек угадывались занавесочки, значит жилая, я решила, что это ихняя изба, этих самых Гулькиных.


        Вокруг гулькинского дома сидели кошки. Их было штук двадцать, наверное. Всякой масти: серые, рыжие, белые и пятнистые. Они сидели круМгом и все смотрели на избушку. И среди них моя Кисельда.


        У лехиной кошки, когда она была лехиной, имени не было. Она жила у него пятнадцать лет, но никакой клички так и не получила. Он говорил: «Зачем? Она у меня одна, я ее ни с кем не перепутаю. А ей все равно, как назовешь: Барсиком или Муркой». У Лехи вообще по поводу кошек была завиральнейшая теория, он сам придумал. Но об этом чуть позже. Сейчас о кошке. Я стала звать ее Кисель, Киселина или Кисельда, по-моему, самое подходящее имя для существа, проводящего большую часть жизни, растекаясь по какой-нибудь подходящей поверхности, дивану, подоконнику или просто по полу.


        — Кисель, ты чего тут? Пошли домой. А то волки съедят, — я, правда, побаивалась, что эта дурища уйдет куда-нибудь в лес и там пропадет, она ж городская, квартирная, ее никто на улице не выгуливал.


        Кошки повернули головы ко мне. Все. Представляете? Вот так разом молча повернули боМшки свои ушастые и уставились на меня. А потом раз, и все пошли прочь. Строем. Друг за другом. Как по сигналу. Ушли куда-то в заросли и пропали. Только моя осталась. Я ее под пузо взяла и в дом потащила. Но не успела в дверь войти, как из-за деревьев выкатил трактор, к нему жлыгой была подцеплена моя машина. Трактор подкатил к моей хате и остановился. Дверь открылась и из кабины выпрыгнул Вадька, гулькинский пацан. Ничего себе, ему лет двенадцать, а он уже тракторист. Хотя гоняют же деревенские пацаны на мотоциклах. А у этого вместо мотоцикла — трактор. Подумаешь... Он отцепил жлыгу, помахал мне рукой, забирай, мол, свою таратайку, и снова забрался в кабину. Трактор завелся тихонько и уехал мимо дома Гулькиных обратно в лес. Я даже спасибо не успела сказать. Ну и ладно. Пойду лучше кошке задам корма. Потом повытащу шмотки из багажника и разложусь для деревенского житья.


        Только, вечером, намаявшись за свой первый день как раб на галерах, вытянув, наконец, ноги на диване, устроившись с Книгой при свете перегоревшей лампочки, я поймала за хвост мысль, что вертелась у меня в голове: когда трактор ехал по деревне, из его уставленной в небо выхлопной трубы не валил дым, и сгоревшей солярой, как это должно быть, от трактора не воняло.


        ***


        Вот теперь можно про лехину кошачью теорию.


        Леха считает, что кошки даны человечеству не просто так. Кошки за нами присматривают. Когда-то давным-давно, так давно, что воспоминания об этом превратились в мифы и сказки, на полупустую Землю, едва-едва занятую группками первобытных человечков, прилетели инопланетяне. Зачем или почему, они сюда явились, неважно, к кошкам это отношения не имеет. Леха склоняется к тому, что заявившиеся чужие несколько подкорректировали человечество. Опять же, в каких далеко идущих целях — нам без разницы. Они поковырялись в нашем генотипе, возможно подшили туда что-то свое, здесь подрихтовали, там пообточили, в общем довели модель до ума. И свалили восвояси. А чтобы следить за дальнейшим ходом развития хомо модернизированного, дали человечеству кошку, такого биоробота-наблюдателя. И не просто наблюдателя. Они куда-то передают картинку, которую видят. Где-то есть «операторы», что эти картинки принимают. Кошки – это пушистые шпионы, нет даже не шпионы, видеокамеры, станции слежения.


        В качестве доказательств знатный футуролог Леха ссылается на то, что кошки в отличии от собак, например, очень устойчивы к селекции, и сколько человечество не билось над созданием кошачьих пород, в результате получается все та же кошка, различия минимальны. А собаки? Сравни, чувырла, мопса с овчаркой или карликового пинчера с ньюфаундлендом. Это ж разные звери! Ни разу не похожи.


        Ну и кроме того исторический аспект, — культ кошек в древнем Египте в частности, и на востоке вообще. Возможно, как раз с протоегиптянами и поработали товарищи из космоса. И Египет первым получил партию кошек и инструкцию по их применению.


        А манера спать по восемнадцать часов, особенно если объекта наблюдения нет рядом? Она же просто перезаряжается.


        А любопытство? То самое, что кошку сгубило. Стоит только человеку заняться чем-то не обычным, не стандартным, не тем, что он делает каждый день, кошка обязательно придет на это посмотреть. Леха мне демонстрировал:


        — Смотри, колхозница. Я дома не танцую, я вообще не танцую, ты знаешь.


        Мы с ним уходили на кухню, закрывали дверь, и Леха начинал «танцевать». Без кавычек этим словом пользоваться нельзя. Вряд ли кто-нибудь, кроме затерянных в джунглях, забытых богами дикарей, способен назвать эти дерганые телодвижения танцем. Но это фигня. Важно, что это редкое для Лехи времяпровождение. И уже через три минуты кошка, только что мирно почивавшая на открытом ноуте в комнате, начинает скрестись в кухонную дверь и требовать, чтоб ее допустили до этого веселья. Кстати, когда Леха пел дома, кошка и ухом не вела. Потому что пел он постоянно.


        Дальше. Мамаши-кошки пристраивают своих котят в добрые руки, подбрасывают их к дверям квартир, приносят к домам в деревнях. Он даже утверждал, что видел, как кошка привела двух своих детенышей на рынок и устроилась с ними возле мясной лавки. И всем позволяла их гладить: «Забирайте, вон какие они у меня славные». То есть программа «Кошка — в каждый дом» работает до сих пор.


        А зашкаливающий уровень милоты, которую запростяцкий серенький комочек транслирует в окружающий мир? Это что просто так? Мы же все любим котиков.


        Все это, по мнению моего кузена, встроено в кошек, ну и в нас, соответственно, теми самыми кураторами, что когда-то доводили человечество до ума.


        Были еще какие-то тезисы, но я не помню. В общем теперь, за неимением перед носом Лехи, уже в течении трех лет кошка следит за мной и транслирует кому-то мою личную жизнь, вернее, полное ее, этой самой личной жизни, отсутствие. Утешает, что, возможно, цивилизация наших кураторов давно рассыпалась в пыль, мало ли какие беды могли им встретиться на их высокотехнологичном пути, и кошки передают свои послания в пустоту. И так будет до скончания века. Аминь.

      

    

  


  
    
      
        Andante con moto[2]

      


      
        Шли годы...


        Шутка.


        Я прожила в Осинках неделю. Как-то втянулась уже. С утра топила печь. Хоть и апрель, а в доме без тепла не посидишь. Готовить опять же на чем? У меня кроме дровяной плиты, в эту печь встроенной, других агрегатов нет. Потом воды принести. На день мне надо два ведра. Это если готовка, мытье посуды. А если самой помыться, набегаешься. Потом воду еще греть. В общем процесс самопомойки превращается в длительный ритуал. Бани у меня нет. У Гулькиных, кстати, тоже. Как они моются, я даже не представляю. Если вообще моются. За эту неделю я их почти не видела. Пару раз мимо окна кто-то прошел.


        Раз я к ним зашла. Ни зачем. Просто. Дай, думаю, соседей навещу. За окном мелкий дождик накрыпывает, дома скучно сидеть. Взяла кошку на руки, конфет еще в качестве гостинца и пошла. Стучу, сразу открывается, за дверью Леся. Будто прямо тут стояла, меня дожидалась. «Заходи», — говорит. Захожу и тихо обалдеваю. Это я первый раз к Гулькиным пришла. В избе нищета. Я по сравнению с ними — хозяйка Медной горы, вся в богачестве. Печь не топлена, верхняя топка вообще в паутине. Угол занавеской отгорожен. Да какая там занавеска, это две простыни сшиты, ветхие, в середине выношенные до полного бесцветия. Из-за псевдозанавески угол сундука торчит, типа моего, тоже здоровенный. Они туда все свое имущество прячут? От чужих? Стол колченогий, лавки серые, даже не крашенные, по двум его сторонам. Посреди стола шайка банная древняя, цинковая, с двумя ручками, проржавелая. В шайку с потолка вода капчет. Кап-кап потихонечку.


        Только я зашла в комнату, кошиндра начала у меня из рук выкручиваться. Леся говорит:


        — На пол не отпускай, потравится.


        Что они крыс что ли травили?


        Я головой покрутила, никого в избе больше нет.


        — А где все?


        — А в лес ушли за грибами.


        — Куда за грибами-то. Весна еще. И дождик. Кто в лес в дождь ходит?


        Он плечами пожала:


        — Мы ходим. А весной самое время. Стручки и сморчки вылезают. Это самые ценные грибы. А еще стробилюрусы, саркосцифы, ксеромфолины.


        — Кто?


        — Какая разница. Грибы.


        В общем «гости» не задались. Девчонка явно ждала, чтоб я ушла.


        На следующее утро Леся сама зашла ко мне, сказала: если хочу чего в магазинах купить, то надо сегодня ехать, завтра город на карантин закроют.


        — А как ехать-то через ручей?


        — Это не ручей, это протока между озерами. А ехать в другую сторону надо. По просеке, потом на Синюхино, там на шоссе. Ты заблудишься. Вадька тебя проводит, покажет.


        Вот мне нравится: эта девчонка, мормышка мелкая, со мной разговаривает как взрослая с бестолковым детсадовцем. Безапелляционно: «Ты заблудишься». Да, я непременно заблужусь, у меня к этому дар, но зачем же в нос этим тыкать. Можно же вежливо предложить: «Давай, Танюша, тебе Вадька дорогу покажет».


        Ну, короче, мы поехали. Вадька на месте штурмана, я за рулем. Минут сорок на малой скорости по лесу кружили. Практически молча, чего не скажу, он только «да», «нет» или еще содержательнее — «ну». Ну и я заткнулась, не диалог и был. В Синюхино пацан вышел, сказал, здесь меня подождет. Так что в город я одна приехала. Там на главной улице магазин на магазине: два Дикси через дом, напротив огромный сарай Великолукского комбината и Магнита двухэтажный домина. И всюду народ толкется. Расхватывают то, что раньше не разобрали. Хотя уже и нечего. Только ценники кругом: полка из-под сыра, полка из-под хлеба, полка из-под туалетной бумаги. Картошку только не особо расхватывают, наверное, у всех своя.


        Ну я картошки набрала три сетки, овсянки три пачки взяла, консервы какие-то типа мелкий частик в томатном сиропе и к полке с кошачьей едой переместилась, там ажиотажа нет. Мне ж Кисельду каждый день кормить раза по четыре, она жрет как прорва, наверное, от старости уже в склероз впала и не помнит, ела или нет. Стою перед полкой и методично в корзину гружу четыре пакетика с рыбой, четыре – с индейкой, восемь – с кроликом, она за кролика душу продаст. Тут какой-то мужик у меня за спиной встал:


        — Это чего?


        — Кошачьи консервы, — говорю.


        — С мясом?


        — А чё, — говорю, — кошки — вегетарианки?


        — Дак их вместо тушенки можно?


        — Точно, — говорю, — я всегда так делаю. Для животных же самое безвредное кладут, без консервантов и ГМО.


        Пошутила, называется. Он, мужик этот, меня локтем от полки отодвинул и орет в глубь магазина:


        — Галя, подь сюды!


        И все консервы без разбора себе в тележку сгребает. Одной рукой гребет, а вторую оттопырил, меня не подпускает. Да еще Галя, корпулентная как крейсер, ему на подмогу из соседнего зала выруливает. Ах, ты, думаю, говнюк. Выхватила у него из корзины штук пять пакетиков и в сторону, затерялась в толпе.


        Вот вроде нечего в лавке взять, а на улицу я выперлась, обвешавшись объемными котулями. Бреду к тачке, а тут откуда ни возьмись пацанва черномазая, явно цыганята, едва мне до пояса, совсем детишки. Окружили меня, и вот уже кто-то раз мне по мешку какой-то железкой, и в мешке дыра, и из дыры на асфальт посыпались мои банки с частиком, картошины, еще чего-то. Эти паскудники мелкие хвать-похвать мои покупочки, я не знаю кого цапать, банки или мелюзгу. А тут из ворот церкви, там как раз напротив Пятерочки — церковь, выходит поп. Страхолюдный такой. Весь в черной курчавой бороде, из бороды глаза угольями сверкают. Крикнул что-то цыганятам по-басурмански и в конце так утробно изподземельно: «Пр-р-рокляну!»


        Ребетня добычу побросала и как мыши в разные стороны порск.


        Так закончился мой единственный вояж в город. Тогда я думала, что это событие. Но события начались несколько позже. И начались они, что характерно, с цыган.


        Но сначала — яблони.


        Дед зашел с ведром чего-то белого, вроде известки или белил. Как всегда, ватник, штанцы в резиновые сапоги заправленные, шапочка из советской эпохи, синяя, выцветшая. Красавец-мужчина. Он же не старый еще. Даже не помятый, если от бороденки кривенькой абстрагироваться. Я рассмотрела. И зубы все на месте, не как у деревенских принято: через одного или без передка вообще. Чего ж он таким неприглядным выглядит?


        — Танька, ты чяво яблони ня белишь? Бялить нада. А то чярвяк-шушель все поест. Без яблак астанесся.


        И кисть мне протягивает.


        А я с Книгой, понимаешь, сижу у окошечка, в кресле-качалке покачиваюсь, утренний кофий пью. Благостная. А он мне: красить.


        — Дед, а ты сам-то чего свои яблони не красишь? Вам яблоки не нужны?


        — Не, наши ня нада. Ня нада. Не. Ты сваеи крась. Да пагущей, импасто. Да. А я — не, — замотал головой, задирая бороденку.


        Поставил ведро у порога и отчалил. Что-то в его словах мне ухо резануло. Что? «Ня нада»? Нет, к этому я уже попривыкла. «Импасто» — вот что. Посреди «пагущей» и «сваеи» влезло это итальянско-живописное «импасто». Откуда?


        Я сначала решила, что ничего белить не буду, вот еще докука образовалась. А с другой стороны: время есть, побелку на дом доставили, прямо Деливери клуб, погода хорошая, без дождя. Пойду покрашу. Вышла с ведром на улицу.


        Улицы-то как таковой нет, просто пространство, кое-где кустами и осинами поросшее. И яблонями высокими, корявыми, очень старыми. Листики свеженькие повыперли. Вокруг черных скрюченных временем яблоневых рук зеленое прозрачное свечение колышется. А которые тут мои? Пошла к Гулькиным спрашивать. Вышел Дед, махнул рукой:


        — А вон теи три, — покосился на полное ведро, стоявшее у моих ног, — четыре яблони, вона в пасередке, теи тваеи.


        Стала красить. Пришла Кисельда. Ходит вокруг меня, капли белил на земле нюхает. Потом еще три кошки из кустов вылезли. Сели рядком, смотрят. Тут кошки странные. Одичавшие что ли слегка, не пойму. Приходят неизвестно откуда, шастают туда-сюда, у гулькинского дома как на митинг собираются. Меня не боятся, но и не подходят, не попрошайничают. Как-то пришла кошка с парой котят подрощенных. Няши такие, прыгают друг на друга, играются, лапки передние поднимают, коготки врастопырку. Я, как положено, умилилась, миску вынесла, от кисельдиного пайка отвалила полпачки вискаса. Даже не подошли. Побегали, попрыгали и колобками укатились обратно восвояси, не знаю, куда.


        В общем часа три я стволы белила. Кошки зырили. Когда закончила, подошли к стволам понюхали, помотали боМшками, будто обсудили вопрос и пришли к согласию: годно. Оно и правда, хорошо получилось, нарядно. Теперь за моим домом, прямо против окна — яркое белое пятно, «забор» из четырех белых до уровня моего носа яблонь.


        А вечерком ко мне Гулькины нагрянули. С пирогом и трехлитровой банкой клюквенного морса. И под пирог с грибами и сладенький морс провели среди меня политинформацию по теме «Миграции цыган и чего от этого ждать».


        — Чаво, Танька, цыган ня баисся? Вон Леся грит, тябе воны в городе аграбить хатели, — сказала Авдоша, оделяя меня здоровенным кусом пирога, я б таким, наверное, неделю могла б питаться.


        — Не, не боюсь. Чего их бояться, люди же. А это вообще мелюзга была. Голодные, наверное.


        — Эта правильна, люди, чяво баяться. Тям боле, эта самае, воны скора тута появяца.


        — Что значит, тут появятся, — я чуть пирогом не подавилась.


        Представила себе, как из лесу вываливает табор цыган: кони, кибитки. Девки в пестрых многоэтажных юбках бренчат монистами. Визжат голопузые детишки. Парни в красных рубахах, в ухе серьга, за поясом нож... И вот уже этот хоровод колготится вокруг, горят костры, звенят серебряные струны: «ой, чавелы,


        начинается


        плач гитары


        разбивается


        чаша утра...»,


        И в бубны, в бубны... А в середине этой свистопляски — я с кошкой на руках.


        И поведала мне Авдоша под молчаливое одобрение остальных жующих пирог Гулькиных следующее: цыган в городе живет не мало, давно они тут осели, еще до Великой Отечественной, их тогда насильно на землю сажали, кочевать запрещали. Это предыстория древняя. Поновее вот: у городских цыган, само собой, есть свой барон. Мужик он боевой, тертый. Не из наших, не из местных цыган, издалека сюда забрел, с большого городу Кишиневу, — «баро форо Кишинево». Пацаном болтался тут и там, подворовывал. Его ловили, отправляли в детские дома, он сбегал. Потом пырнул кого-то ножичком, хорошо, хоть не убил до смерти. Загремел в колонию. Звали его тогда Спиря Кречет, от фамилии Кречин. В колонии как-то остепенился. Как отрезало всю приблатненную мутную прежнюю жизнь. Был там командиром отряда, малолетних уркок строил строго. Под выход упросил начальника колонии посодействовать ему; решил Спиря в военное училище подаваться. А как? У него ж аттестата за восьмилетку нет. Кто его возьмет? Плюс справочка об отсидке. Начальник посодействовал, устроил пацана для начала в ПТУ при заводе. А после, получив вожделенные корочки и паспорт, пошел Кречет в танковое училище. Воевал на первой чеченской войне, потом, уже полковником в отставке, ушел с лдпровскими добровольцами на югославскую войну. Навоевавшись, приехал сюда, осел в городе и стал собственно бароном. Здесь про Спирю Кречета слыхом не слыхали, здесь он уважаемый человек, Спиридон Борисович, баро Спиридон. А пять лет назад цыганский барон возьми да и рукоположись в священники православные. Теперь служит в местной церкви, оставаясь при этом главой всех местных цыган.


        Вот он, отец Спиридон, и замутил нынче воду. Как город закрыли, он начал взывать к своим соплеменникам, дескать, надо сниматься отсюда, из «темницы злокозненной», ибо всех оставшихся взаперти поразят Мор и Смерть, всадники Апокалипсиса. А за ними придут Глад и Война. Только вышедшие на чистый простор спасутся. Отец Спиридон открыл в себе нового Моисея и решил вывести свой народ. Вопрос — куда.


        И этот вопрос, как внезапно оказалось, касается лично меня.


        Цыганский пророк решил, что подходящей землей обетованной для его народа будут мои Осинки. Именно мои. Услышав, что на нас надвигаются орды кочевников, я сразу осознала, что Осинки — моя земля. И мне ее защищать. И взгляд мой непроизвольно переместился в угол за диван, где в чехле стояло ружье.


        Э-э, стоп, стоп, стоп... А откуда вообще эта инфа выплыла? Сорока на хвосте принесла? Сойка в уши Гулькиным насвистела?


        — Авдоша, а кто вам сказал? Откуда вы это взяли? Вы что, в город мотались? Там же кордон, не проскочишь.


        — Зачем в горад... Нам в горад без надобности. Вон Леся сказала, она знает.


        — А Леся откуда знает? — я уставилась на девчонку.


        Она в ответ уставилась на меня своими круглыми, как пуговицы, голубыми глазами:


        — Я знаю.


        И все. Никаких тебе объяснений. Но глядя в безмятежную июльскую синь девчоночьих глаз, я почему-то уверилась: знает. Тогда у протоки знала, как меня зовут. Теперь, вот только что прозвучало: Леся сказала, тебя в городе ограбить пытались. А я, между прочим, про это никому не говорила. Ну не Вадьке же, штурману бессловесному, поджидавшему меня в Синюхине, было рассказывать.


        Ладно оставим. Значит цыгане. Нашествие. Или пришествие.


        И что будем делать?


        Гулькины озвучили план.

      


      
        — Ты, Танька, эта самае, ня баись. Досюда многа ня дайдет, чалавек восямь-десять, ня больше. Остатние по дороге пазаблудяца слегка, парастеряюца. И выдут километров за семь в Шишелове. И тама асядут. Так шта тябе самая малость астанеца: этих, шта придут да утра переначявать и выпустить.


        — А вы?


        — А мы остатних па лесу паводим кругами, да к Шишелову вывядем. Часам к шести утра. Аккурат к рассвету. А там краси-и-ива на рассвети-и-и. Прям из озера солнце шших и в небо.


        Отряд имени Ивана Сусанина выходит в рейд. Чужие не пройдут.


        — Это Шишелово-Мышелово ваше, это что?


        — А дяревня бывшая. Тяперь тока дачники тама, по лету наезжают. А счас пуста тама, всех в гараду заперли.


        — Так они это, чужие дома займут что ли?


        — А-а. Займут, эта самае.


        Да я ж про самое главное не знаю, сколько этих цыган из города тронется. Только собралась спросить, Дед, по сю пору молча крошивший пальцами свой кус пирога и закидывавший малюсенькие его ошметки в рот, сказал:


        — Тябе, Танька, кака разница, скока. Ну чятыре сотни да ешшо маненько.


        — А така, — говорю, на гулькинскую мову переходя, — мне разница. В Шишелмышелове домов скока?


        — Ну дясятка палтара...


        — Во-о! Как они туда засунутся? Они ж по округе расползутся, как тараканы. Рано или поздно они опять здесь окажутся.


        Дед ладонью по столу стукнул, захихикал ехидненько так, заоглядывался на своих, смотрите, мол, какую пургу Танька-то несет. А может наоборот, гляньте-ка, какая разумница, соображает. Ответила мне Леся, серьезная, неулыбчивая девочка, несмотря на белобрысость и синь глаз, очень похожая на Вензди из семейки Адамс:


        — Окажутся. Но поздно.


        Выдавила как из пустого тюбика последнюю каплю, и опять молчок, зубы на крючок.


        Пирог доели, морс выпили. Гулькины засобирались. Они уж в дверях, и тут меня осенило: не то главное, что я спрашивала, другое.


        — Когда? Когда придут-то? — в гулькинские спины, в двери друг за другом исчезающие, говорю.


        Дед обернулся:


        — Дак, эта самае, сявонни к ночи... Жди.


        ***


        Я подготовилась. Две кастрюли гречки с тушенкой в печке и два патрона в ружье, в австрийской вертикалочке. Один с самой крупной дробью, второй в нарезном стволе с пулей.


        Дед зашел опять. Под одной подмышкой зажата гармонь, под другой — аккумулятор автомобильный. Слегка заплетающимся языком поведал:


        — Я тута эта, тябе банку зарядил, на вот, паменяй, эта самае, тая сядет ноне.


        Взяла у него аккумулятор:


        — Дед, а ты чё, выпивши что ли?


        — Дак банку же заряжал, — он удивленно задрал правую бровь, не понимает глупая.


        Вот я балда. Банка — это ж аккумулятор. Мне, особе, приближенной к автопрому, стыдобища забыть профжаргон. Колхозница. Дура сельская. Но это на скорость не влияет. А вот Дед позволил себе перед ответственной операцией по рассредоточению цыганских масс по пересеченным местностям залить зенки. Это нормально?


        — Дед, а наливаться по верхнюю рисочку обязательно было?


        Он задрал бороденку, пощелкал себя пальцем по горлу:


        — Ох, Танюха, ня панять тябе. Да я черяз пару часов протрязвею, ня баись. Усе нармалек, падруга. Щас песню тябе петь буду.


        И через пару минут из-под дерева донеслись гармошечные переборы и на мотив «Амурских волн»:


        


        Тихо в лесу, только не спит весь лес.


        В каждой норе и в каждой дыре идет половой процесс.


        Тихо в лесу, только не спит барсук,


        Яйца свои он повесил на сук, вот и не спит барсук.


        


        Кстати, когда дед пел, никаких тебе яканий: «ня спит», «в лясу» и тому подобного не было. Будто другой человек пел.


        Стемнело совсем. Сижу у окна.


        На коленях — ружьецо, сверху — Книга. В желтом клеенчатом плаще вместо костюма химзащиты. Шведский, плотный и яркий, к нему еще шапочка круглая с полями полагается, зюйдвестка. В таких плащах в море выходят, потому что если шторм, и вы, к несчастью, свалились за борт, остальные члены экипажа могут полюбоваться с палубы, как ваш желтый силуэт мелькает среди волн. Правда, недолго. Под подбородком у меня маска медицинская в положении «наготове», на руках — перчатки латексные, хирургические. Модный лук разгара пандемии. Почти как президент наш, когда в больницу собрался зараженных проведать.


        В Книгу смотрю. Перед самой собой делаю вид, что читаю. «Боже мой! На Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: да постыдятся беззаконствующие втуне». Но слова псалма Давидова не шли в мою взлохмаченную изнутри голову, вместо «надеющихся на Тебя» выползали «надеющиеся на себя». И это было более верно, потому что на кого мне еще надеяться, на себя только. Одна я здесь в Осинках, остальные сгинули, растворились в темном лесу. Я да Киселина моя на подоконнике. Сидит кошка, глядит в окошко. Тоже ждет? Что она там видит, в абсолютно черном окне? Я, если нос прижму к стеклу, разгляжу только четыре смутно сереющих яблоневых ствола, те, что я сегодня белила. Надо же, сегодня. А мне кажется, это было давно, в прошлой безмятежной жизни. Когда мне еще не было так страшно.


        Вдруг из темноты вырвались световые полосы, зашарили кругом, ударили в мое оконце. И стволы яблонь ярко засверкали в этих лучах. Ах ты ж Дед! Ты какие белила мне подсунул?! Это ж светоотражательная краска, как на дорожных знаках. Так эти, которые сейчас из лесу вышли, они ж на мои яблони как на маяк шли. Вот уж точно не промахнулись бы.


        Книгу на стол, маску на нос, ружье в руки, с предохранителя снять и на крыльцо. Сердце колотится даже не в груди, мала она для него, в животе стучит, в горле, в ушах. Я вся — набат собственного сердца.


        Открыла дверь, встала в проеме, двустволка наперевес. Перед домом шерохается кто-то, тени туда-сюда. Детский плач. Вот этот плач меня и успокоил. Это люди. Не бандиты, не иноземные захватчики. Просто люди. Набат в ушах попритих. Кто-то фонарик поднял, прямо мне в лицо светит. Я глаза ладошкой прикрыла:


        — Свет убери, — говорю.


        Убрал.


        — Кто главный?


        Мужик, высокий, здоровый как шкаф, весь в черном, пошел на меня.


        — Заходи, — говорю, — только один.


        И ружье подняла повыше, мол, шмальну, если что. Мужик на крылечко поднялся, оно аж прогнулось под ним, в дверь протиснулся мимо меня. Я дверь за ним на засов закрыла. В комнату прошли, я смотрю: дак это ж тот поп, что пацанят, тирбанивших мои мешки у Пятерочки, разогнал. На вид лет шестьдесят ему. А бородища черная, ни одного седого волоса, глаза-уголья. На голове шапка поповская, не знаю, как она на самом деле называется, я всегда думала: скуфейка. Только он не в рясе, с длинным подолом по кустам не побегаешь. Штаны и куртка кожаная. Шапку снял. И на голове волосы черные, только за правое ухо широкая седая прядь уходит, сзади в косицу прячется.


        — Меня, — говорю, — Татьяной зови, а тебя как прикажешь величать: отец Спиридон или баро Спиридон?


        Он надо мной навис, глазами по избе повел, как сквозь прицел танковый, наткнулся на Библию мою, что я на стол прямо открытой бросила, кивнул сам себе удовлетворенно:


        — Как Бог подсказывает, так и зови.


        Я ему:


        — Спиря Кречет подойдет? Не забыл еще юность бедовую, полковник?


        Он хмыкнул и вдруг улыбнулся, помотал башкой:


        — Пожалуй, лучше все же отец Спиридон, Татьяна. Оно как-то более сообразно.


        Ну присели мы с ним у стола над Книгой раскрытой. Я сразу ему сказала, чтоб не ждал своих, не выйдут они сюда.


        — Откуда знаешь? — спрашивает.


        А я ему как Леся:


        — Я знаю.


        И ударение на оба слова, и на «я», и на «знаю».


        — В Шишелово с утра пойдете, там ваши. Дорогу найдешь?


        Кивнул. Вот и ладушки. Можно спать ложиться.


        — Зови своих, пусть поужинают.


        Две кастрюли кулеша сметелили за пятнадцать минут. Чаю еще горячего. И на боковую. Мелкота — на печь, старуха с двумя младенцами на мой диванчик, остальные спальники кинули на пол, устроились. С дюжину, если с детишками считать, человек моя избушка вместила. Я в машину ушла спать. С ружьем. Но сперва разрядила его. Хотела Кисельду с собой взять, но та отказалась, предпочла теплую печь и маленькие ладошки, что наперебой гладили ее по спинке и пузику. Прежде чем забраться в свой драндулет на ночевку, я аккуратненько сняла желтый плащик, скатала его и под машину засунула, перчатки туда же. Руки антисептиком обтерла. Все это в городе было на автопилоте. Из дома выходила как в открытый космос, — кругом невидимый враг смерти моей хочет. А тут в Осинках подрасслабилась. И вот опять. Опять кругом толпы потенциально заразных. Носителей. Сразу перед внутренним взором плакат, что у нас в парадной висел, выскочил: отторгающий жест оперчатанной рукой, маска и над ней вытаращенные в ужасе глазища.


        Проснулась я от того, что в кто-то накручивал ручку на дверце машины. Чего там? Подняла голову: два пацаненка пытались ко мне проникнуть. Рядом стояла малюсенькая девочка в красном комбинезончике. Она держала мою кошку за живот. Кошка свисала с двух сторон из ручонок полосатым шарфиком, но попытки изменить неудобное положение не предпринимала. Опустила стекло, дети загалдели:


        — Завтракать иди. Бабушка Ружа оладок напекла, без тебя не дает. Скорей давай, остынут. Есть хочется.


        Я вылезла, потащилась в избу. Мужики сидели за столом, степенно завтракали, две молодые цыганки крутились у печи, у окна восседала на стуле крупная старуха. Наверное, бабушка Ружа. Только, если она чего и напекла, то руками чужими, не своими. Может это ее невестки? Мне какая разница. Уселась у стола, горячую оладушку цапнула, тут же передо мной кружка чая сама собой объявилась. Приятно. Сижу, жую. Опаньки, я свой химзащитный костюмчик так под машиной и оставила, ни маски, ни перчаток не нацепила. Прямо передернуло изнутри. Но теперь-то чего. А, бог даст, не помру. И цап вторую оладушку.


        Скрипнула дверь, вошел отец Спиридон. Не вошел, базальтовой скалой водвинулся:


        — Доброго утра, хозяйка. Мы тебе дрова покололи, у сарайки сложены. Воды принесли. Больше не знаем, чем отблагодарить.


        Махнула рукой, чего там, не стоит благодарности, мне не привыкать в дом полтабора пускать. Скоро они убрались, торопил всех баро Спиридон, беспокоился, как там без него его народ, его паства без пастыря.


        Последней из моего дома вышла бабушка Ружа. Вышла, с трудом переставляя ноги. С двух сторон ее поддерживали мужчины, а она бормотала: «Ничего, ничего, чавалэ, побредем еще...» Боги, как она вообще дошла досюда на таких ногах, распухших, измученных долгой жизнью? Как она доберется дальше до своей обетованной земли в семи километрах от моих Осинок? Уходя, она сунула мне в руку что-то, сказала:


        — Это тебе, чаюри. Теперь ты — амори, наша, теперь ты под цыганским законом. Он тебя защитит, чаюри.


        На моей ладони лежала круглая серьга, с припаянной проволочной дужкой, — двадцатикопеечная монетка, старая, стертая, едва читалась дата: 1920 год.


        Цыганское нашествие схлынуло, а я, вооружившись решимостью, пошла к Гулькиным: требовать ответов. Или призвать к ответу. В качестве доспехов нацепила зеленую тирольскую шляпку с потрепанным в неизвестных боях пером, для подмоги подхватила на руки Кисельду. Толкнула дверь ихней избы, вошла. Даже стучать не стала. Решимость требовала не канителиться. Гулькины всем кагалом сидели за своим колченогим столом, с одной стороны Авдоша и Дед, детишки – напротив. На столе не было ничего. Вызывающая пустота. Даже не притворяются. Меня ждут. Ты звал меня, и я на зов явился. И буду я, суровым судией. Брови насуплены, подбородок выставлен, вместо карающего меча в руках кошка. Леха бы сказал: «Лахудра на тропе войны».


        — Ну, Дед, ты зачем мне светоотражающую краску подсунул? Боялся, что Спиря Кречет со своими ромалами в темноте мимо меня проскочит?


        Дед покивал мелко-мелко сивой своей головой, нынче не украшенной «карельской» шапочкой:


        — Баялся, знамо дело, баялся. Праскакнул ба баро Спиридон мимо тябе, мы ба яво па лесу да утра шукали ба.


        Я думала, он отнекиваться станет, типа, перепутал ведра с краской или еще чего. А он сразу мне в лоб. А у меня аргументы заготовлены. Теперь их куда? Обидно. Тогда про другое:


        — И как, позвольте узнать, господа Гулькины, вы четыре сотни цыган среди ночи в Шишелово вывели? Шишел-мышел, оп и вышел. Чё, встали перед ними с бумажными табличками «Земля обетованная. Трансфер бесплатный»?


        Гулькины переглянулись. Они прямо разговаривали между собой глазами. На меня не смотрели. Настолько не смотрели, что у меня сомненье возникло: а есть ли я тут вообще. Я подошла поближе и посадила кошку на стол. Чтобы обратить на себя внимание. Но кажется, обратила его только на нее. Пацан поднял руку, и кошина пошла к нему, спрыгнула на колени и, покрутившись, устроилась там. Вадькина рука опустилась ей на голову, погладила между ушами. Кисельда прижмурилась, растопырив уши как магистр Йода. Воплощенное удовольствие. Леся тоже, протянув руку, погладила кошку мою. По спинке. Потом сказала:


        — Ладно, хватит уже. Давай, Дед, ты расскажи.


        Дед кивнул. Будто ждал приказа. Смотрите, у них что, девчонка главная?


        — Ну дак, эта самае, начинать издалека надать. Давай-ка, Танька, садися, вона тибаретку бяри, — Дед поерзал задом по скрипнувшей лавке, — тока лучша кошку дамой уняси, абажрется, патравится.


        Чем она тут обожрется-то, на коленях у Вадьки лежа? Она ж даже на пол не спускается. Мальчик протянул мне мою зверюгу:


        — Унеси, нельзя ей долго с нами. На улицу выпусти, она никуда не убежит.


        Как говорила Алиса в стране чудес: все страньше и страньше. Я выпустила кошку на улицу, вернулась в избу и решительно придвинула к торцу стола пыльную самосколоченную табуретку. Уселась как председатель. Локти — на престарелую, морщинами-шрамами покрытую столешницу.


        — Валяйте, рассказывайте! Все рассказывайте.


        Колитесь, гады, а я вас судить буду судом строгим. Это я мысленно.


        — Ну вота, Танька, эта самае, такия дяла значица, да, — начал Дед очень предметно, — ты, эта самае, пра Чярнобаль слыхала?


        Леся вздохнула:


        — Ты бы перестал уже. Хватит в селян играть. Говори по-человечески.


        Дед опять кивнул. Ей-богу, Леся — командир. Кто бы мог подумать? Не я, точно. Как оказалось, я еще очень многое не могла подумать. Деда я слушала, открыв рот. Поминутно во мне взбрыкивал Станиславский со своим вечным «Не верю!» И тут же затыкался. Ничего, если я от первого лица перескажу? От его, дедова лица.


        ***


        Слыхала, значит. Мы там жили в 1986-ом. Мы с Авдошей, с Евдокией моей. А этих вот, Александру и Вадима, нам как раз дочка наша подкинула. Да, Татьяна, это не дети, это внуки наши. А дочка путевку от профкома получила в Цхалтубо. Вот они с мужем — на юга, а внучонков нам. Как раз перед первомайскими за неделю из Гомеля и приехали. К нам в Припять. Я тогда оператором на станции дорабатывал, на пенсию через три месяца собирался, а Евдокия в школе русский с литературой преподавала. Она уж пенсионеркой была, но работала. Да это все не особо важно.


        Вот как раз двадцать пятого апреля воскресенье было, выходной. И решили мы поехать за грибами. Весенний гриб, он самый полезный. И вкусный тоже. Их почти никто и не знает. Все только белые да подберезовики, да остальное летнее грибство берут, а я этих грибов видов пятьдесят знаю, не все из них живьем даже видел. Короче, загрузились в наш козел, будь он неладен, поехали в лес.


        То се, по лесу нагулялись, грибов набрали море, у каждого корзина с горкой, домой пора. Пришли к машине, а она, поганка, не заводится. А кругом лес, и других грибников, кроме нас, в нем нет. Пока я вокруг этого козла прыгал, пока пытался понять, чего он, паскудник, не заводится, уж и темнеть стало. У нас быстро темнеет. Раз, два и свет отключили. Пришлось в машине ночевать.


        А ночью мне, извини, приспичило по малой нужде. Я еще на часы глянул, чуть меньше половины второго было. Ну вышел я из машины, на пару шагов отошел. И тут, вот объяснить толком не могу, вроде как мир кругами пошел. Вот как от камня по воде круги. Волны такие. Как беззвучный взрыв. Короче, через пространственно-временной континуум прошла Волна. Это я уже потом так определил. А тогда, в самый момент, мне показалось что все затряслось какой-то мелкой дрожью, и перед глазами рябью картинка подернулась. И внутри у меня тоже все как-то задрожало-затряслось. Нехорошо стало.


        Утром проснулись, чувствуем дикий голод. Все. Жрать хочется неимоверно. Никогда я такого голода не испытывал. Мы вчерашние бутеры доели, — мало. Мы тогда, не поверишь, сожрали все грибы собранные. Сырыми, все четыре корзины. Я попробовал машину завести. Ключ повернул, козел с полтычка завелся. Чего вчера выпендривался, спрашивается. Поехали.


        Домой приезжаем в Припять, а там никого. Фильм ужасов. Пустой город. Какой-то мусор, обрывки газет ветер по улице гонит. Ни людей, ни машин. Мелкие на заднем сидении притихли, сжались комочком. Страшно им. И нам страшно. Что произошло? До дома доехали. По лестнице поднимаемся, я вижу у соседа под нами дверь приоткрыта. Постучал, покричал. Не отвечает никто. Я вошел. Шкафы открыты, барахла в них нет. Посреди комнаты велосипедик трехколесный перевернутый, игрушки разбросаны, тазы какие-то, одеяла. Будто в спешке собирались. Бежали отсюда прочь. Жутко смотреть.


        Мы ничего понять не можем. Война началась? Эвакуация?


        Поднялись к себе. Я телик включил. Он не работает. Я из розетки провод выдернул, штепсель в ладони зажал, телик включился. И тут мы так и сели. Новости показывают: «...27-го апреля был полностью эвакуирован город Припять... продолжается эвакуация населения из тридцатикилометровой зоны заражения... ликвидация последствий аварии на ЧАЭС...» И самое главное: «...сегодня 15-го мая 1986 года...» Понимаешь, Танька, 15 мая! А мы вчера в лес поехали 25-го апреля. Я до сих пор не знаю, мы там в лесу двадцать дней в машине без сознания провалялись или просто прыгнули вперед на двадцать дней.


        В пустом городе жить не будешь. Рванули мы в Гомель. Дочка с мужем как раз с югов должны вернуться. Надо ж детей родителям вернуть.


        Добрались до Гомеля. И начали мы с Авдошей умирать. Все тело красное, как рак вареный, и струпьями покрылось, волосы выпадают. Понятно, лучевая болезнь. А Леське с Вадькой — ничего. Вот думаем, хоть дети выживут. Улеглись мы по кроватям, смерти ждем. Не болит ничего, есть вовсе не охота, так водички попьешь пару глоточков и все. Тело усыхает. Лежим, лежим... Неделю лежим. Не умираем. Короста отваливаться стала. Надоело лежать. Вылез я из кровати, подошел к зеркалу. Мама дорогая! Смотрит на меня оттуда незнакомый мужик, лысый, без бровей, на вид лет сорока. А мне ж, я говорил, до пенсии три месяца всего оставалось. «Евдокия, — говорю, — подь сюды». Она тоже к зеркалу. И давай себя щупать. Лицо молодое, тело молодое. Только рост убавился. Не выше вон внуков своих стали. А раньше я метр восемьдесят восемь был, да и Авдоша тоже не малютка, в институте в баскетбол играла. Короче помереть не получилось. Помолодели мы с ней лет на двадцать. Потом и волосы отрасли.


        Этим вот, мелким, не так повезло. Как им было: Леське одиннадцать, а Вадику двенадцать, так и осталось. Ладно еще, что пубертат не начался. А то на всю жизнь остались бы прыщавыми подростками со вздрюченным либидо.


        Три года мы спокойно в Гомеле прожили. Не замечали, что на нас косо посматривают. Да видать, кому-то дело до нас было. Приехал к нам корреспондент из Москвы. Говорит, письмо пришло, про необычных людей, переживших чернобыльскую катастрофу. Давай нас расспрашивать, чего да как. Напишет статью, а там и ученые подтянуться, начнут нас по лабораториям гонять, живьем препарировать. Да, было за что. У Леси видения начались. Сначала думали глюки, психика поехала. Потом поняли, это у нее дар предвидения открылся. Только она не сразу с ним разобралась, да понимать научилась.


        А у меня электричество из всех дыр полезло. Возьму лампочку в руку, а она горит. Даже перегоревшая горит. И мало того, что в руках светится, так она, балбесина, и потом сама по себе как исправная себя ведет. Накопится в теле, искрить начинаю, чувствую, сбросить надо. Я стал аккумулятор от машины заряжать, батарейки, потом, когда мобилки пошли, их заряжал, ноут, все подряд в общем. И тут выяснился побочный эффект. При сбросе электрического заряда у меня в теле спирт синтезируется. Так что я, как банок назаряжаюсь, пьяный хожу.


        Да, и у Авдоши свой дар есть, и у Вадьки. К нему звери идут. Любые. Хоть кошка, хоть медведь, хоть змея. От него такое излучение вкусное для них прет. Они обжираются, послушные становятся. Как за мамкой за ним ходят. Но могут и до смерти налопаться, отравиться. Почему тебе говорено, не пускай к нам Кисельду свою.


        Но это все постепенно вылезало. Не сразу.


        Тому корреспонденту столичному мы с три короба лапши на уши навесили. А сами поняли: надо бежать, здесь нас в покое не оставят. И побегли. Витебск... Невель... И вот в Осинках осели. Считай тридцать лет уж тут живем. Никто про нас не вспоминает. Охотники разве что иной раз являются.


        В девяностые, правда, случай был нехороший. Это когда меня бандиты убили.


        Что значит, как убили? По-настоящему. В самом прямом смысле. Насмерть. Беглые это были. С колонии. Пятеро бандюганов с автоматами. У вертухаев поотобрали. Сюда вышли. Наши все попрятались, Леся предупредила. А меня не было, я в город по надобности уезжал. Вернулся вечером, темно уже. Вхожу в Осинки, а тут эти мне навстречу. Я испугался, знамо дело. Опять же думаю, а мои-то где? Живы ли? Хотя если б померли, я б почувствовал. Но тогда я не особо соображал. Говорю, испугался. А со страху искрить стал. У меня волосы дыбом, и с них искры. Огни Святого Эльма. Тут уж эти дристанули. И с перепугу шарах мне очередью автоматной через всю грудь. Предупредительный выстрел типа.


        Ну я и умер.


        Авдоша говорит, я неделю мертвый был, пока пули наружи вышли, пока все раны закрылись. Лежал себе и лежал. Холодный. Потом очнулся.


        Так вот и существуем. Живем помаленьку.


        А теперь вот и ты, Танька, явилась. Тоже беглая. Как мы.

      

    

  


  
    
      
        Scherzo allegro[3]

      


      
        Да, Танька, ну и попала ты. То есть я. Мотануть из родимого Города, привычного существования. Ну ладно, пусть не привычного, с карантином, без интернета и мобилок, но другие же остались. И живут там как-то, в комнатах как в сотах запертые. Каждому по ячейке. И я б так сидела. Мы с Киселем бы сидели. Книги бы читали, доставка бы нам готовую еду привозила. Наладились бы как-нибудь. А тут, в Осинках этих, сплошное веселье. Мало мне цыганского нашествия, так еще соседи мои, Гулькины разлюбезные, оказались мутантами. Они вообще люди? Или уже нет? Вон у них ни огорода, ничего. Тридцать лет здесь торчат, а в доме шаром покати. Нищета и голь. Азохн вей. Так люди не живут. Или они мне не все показали?


        Пойти, еще раз припереть их коленом к стене. Колитесь до конца! А смысл? Не потравиться бы обилием информации. А то как кошка обожрешься и лопнешь. Не пойду. Потом как-нибудь. У меня дел много. Прибраться в доме надо. И потом... ну найду, чем заняться. Или просто у окна посижу. На улице вон снег пошел. Середина апреля, а там снежные хлопья кружат, на зеленую травку ложатся. Красиво.


        Снег шел весь день. И не думал таять. К вечеру трава уже почти нигде не пробивала укрывшее ее белое одеяло. А за следующие сутки снегу навалило по колено. Пришла зима, откуда не ждали. Холодно, правда не было, чуть выше нуля по ощущениям. Я валенки нашла. Ни в кроссовках, ни в галошах, что мне в первый день Авдоша дала, по снегу не особо. Хоть во двор не выходи. Пока я тропку расчистила до будочки ветер-клозета (именно «ветер», там всегда в зад поддувает), кроссы мои тряпочные промокли насквозь. Я их у печки на лавку поставила. В этот момент кошка моя за печь полезла. Ей тоже на снег выходить не охота, так она стала пристраиваться за печь, чтоб это самое. То, что мне потом убирать за ней приходится. А я зорко слежу. Изба — не сортир. Сортир на улице. Ну я ее хвать, не лезь, куда не надо. Смотрю, а там в запечье, в щели между стеной и печным тылом чего-то есть. Вытащила — валенки. Бодрые. Не дырявые. Где-то сорокового размера. Как раз на мой тридцать шестой. Прямо на кроссовки можно надевать. И в коленях не жмут, широкие. И что-то мне кажется, что раньше их там не было. Хотя я пристально по углам не шарилась. Может и зря. Может еще где какое сокровище заныкано.


        Заснеженные Осинки дремали. Ни ветерка, ни звука громкого. Только беззвучно осыпались белые хлопья с яблонь. Свалится ком, и ветка, освободившись, махнет пару раз. Но жизнь была здесь. Была. Незаметная, невидимая, оставляющая цепочки следов на снегу. Птичьих, кошачьих и еще каких-то, похожих, но покрупнее.


        А еще, не оставляя следов, подкрадывались ко мне события. Опять. И опять это был цыганский романс. Но не только.


        Вестницей, естественно, стала Леся. Вот как мне к ней относится? Девчонка, сопля, подросток недозрелый. С виду. А ведь она старше меня. Ей уже хорошо за сорок. А Авдоша с Дедом? Этим уже под девяносто. Они же старше бабушки Ружи.


        Вот про бабушку Ружу я лучше б не вспоминала. Как накаркала. Леся говорит:


        — Цыган твоих жечь собираются. Перепоевские решили, что они им заразу принесли. У них там уже помер кто-то. И вроде как от злокозненного вируса. Значит, цыгане принесли.


        — А они принесли? — спрашиваю.


        Она руками развела:


        — А я знаю? Я же не экспресс-тест, я их не проверяла. В общем сейчас перепоевские с синюхинскими сговариваются. Через два дня пойдут в Шишелово погром устраивать.


        Я ей:


        — А мне ты зачем это все рассказываешь? Хочешь, чтоб я Спирю Кречета упредила? А сами опять в сторону? Как крысы.


        Не надо было так. Предупредила, и на том спасибо. Но я чего-то разозлилась. И кстати, почему моих... Я их видела-то один раз среди ночи. Переночевали, мой недельный запас гречи слопали, монеткой древней расплатились. Они мне никто, и звать никак. Наплевать на них, моя хата с краю.


        Нет, не наплевать. Не плюется чего-то. Вот Гулькиным, точно, наплевать. Межнациональный конфликт намечается, а им хоть бы хны. Люди убивать друг друга будут, а Гулькины в своей пустой избе отсиживаться. Если им до людей дела нет, значит сами они уже и не люди.


        Леся, видимо, обиделась. Развернулась и ушла. И кошка за ней в дверь выскочила. Предательница. А я сижу, дура дурой. Как Чебурашка, когда Крокодил Гена под водой металлолом собирал: «Придется за ним нырять, а я плавать не умею». Придется в это Шышелмышелово, бечь, а я дороги не знаю. Но бечь придется. Направление понятно: лесочком вдоль озера. Разберусь по ходу пьесы. Бережком пойду, там снегу меньше. Через два дня — война. Ружье вытащила, патроны, валенки надела, куртец. Маску в карман, без нее никуда. И, подумав, вытащила я из одного уха сережку свою и воткнула на ее место ту, двадцатикопеечную, что мне старая цыганка дала. Рукавиц, жалко, нет, кто ж знал, что они мне посередь весны понадобятся. Вышла из избы — на дворе Вадька стоит. На широких лыжах. На таких охотники в тайгу ходят. И вторая пара у ног валяется. Варежки вязаные красные мне протягивает:


        — Пошли.


        Пошли, немногословный ты мой.


        До Шишелова он меня довел и обратно намылился.


        — Эй, — говорю, — а я как же?


        — Обратно по лыжне дойдешь. Да не бойся, никто тебя по дороге не тронет. Присмотрят.


        Присмотрят... Кто это присмотрит? Волки? Медведи? Интересно, а есть тут медведи? А может зайчики. Я по лыжне иду, а из-за кустов зайчики выглядывают, лапкой машут: сюда, Танька, давай, сюда.


        Не думаю, что дачная деревня Шишелово всегда выглядела так. С кострами, над которыми висели котлы. С детворой, носящейся вокруг этих костров-котлов. С вывешенными на веревках мокрыми тряпками. И с черными: юбка черная, куртка черная, цыганками на затоптанном, но пытающемся сохранить хоть какую-то белизну, снегу.


        Я сняла свои снегоступы, воткнула их в сугробчик. Может не сопрут? У первого костра спросила толстую тетку, крутившую поварешкой в пахучем мясом вареве, где отца Спиридона искать. Та посмотрела на меня, кивнула. Иди, говорит, вон туда, в голубенький домик ближе к озеру. Я пошла, а передо мной покатилась пестрыми шариками малышня, галдя: «Отец Спиридон, до тебя Танька с Осинок прибегла!» Надо ж какая я теперь известная особа. Скоро обо мне песни и баллады слагать будут. И петь их ночами под гитарный перебор у цыганских костров: «Ай да, кто ж не знает про Таньку, ай да, красавицу Таньку, лахудру с Осинок...»


        В домике было тепло и душно. Народу как в метро в час пик. И все чем-то заняты. Суета и гул. Как в улье. Но Спирю Кречета я не увидела. Не было его. Я обратно на улицу сунулась и тут с ним нос к носу столкнулась. Вернее, мой нос с его широкой грудью столкнулся. Тут же на улице я ему и выпалила: два дня, мол, мирной жизни осталось, потом война.


        Известие о грядущем крестовом походе перепоевских и синюхинских храбрых рыцарей огневой дезинфекции отца Спиридона не испугало.


        — Спасибо, чаюри, — говорит.


        «Чаюри, чаюри...» Что за чаюри такие?


        — Отец Спиридон, а «чаюри» — это что? Ружа меня тоже так называла.


        Он похлопал меня лопатой ладони по плечу:


        — Это «девочка» значит по-цыгански. Чаюри — девочка. Ты не бойся за нас. Мы справимся.


        Я ему говорю, может детей в Осинки лучше отвести. Чтоб не поубивали. А он рукой махнул, ничего, мол, не поубивают. На что он рассчитывает? Он что, думает — это шутки? Если сюда озверелые мужики придут, да еще поддатые для храбрости. Да не с босыми руками. С ружьями, с ножами и косами. С битами бейсбольными до кучи. А танка у него нет. Не запасся танком-то, полковник? А? Чё так-то? Или он собирается из своих чавэл за два дня отряд спецназа воспитать? Я взбеленилась. И прямо это все сразу ему и вывалила.


        — Как, — говорю, — отражать атаку собираешься, товарищ баро Спиридон?»


        А он мне:


        — С божьей помощью, чаюри.


        Я уж про «на бога надейся...» даже говорить не стала. Поняла: ни к чему. Не слушает он меня. Не слышит. Ну дак чего? Домой надо бечь.


        Правда, без пожрать они меня домой не отпустили. Пристроилась я горазд у того котла, от которого толстая тетка меня к Спиридону направила. Я да еще человек пятнадцать. И вечно мельтешащая малышня между всеми. Вот мы сидим, едим, ложками по мискам шкрябаем, а другие туда-сюда снуют, делами какими-то заняты. И в нашу сторону, охрененно пахнущую кулешом с мясом, даже не смотрят. У него, у отца Спиридона, все распределено, что ли? Он табор свой на отряды что ли поделил, как в зоне, где юность свою встретил, прости господи. Эти едят, а те работают?


        Я сижу на бревнышке, кашу свою лопаю. И кто-то постоянно ко мне подходит. Здороваются, как старые приятели. Некоторые по-цыгански мне что-то втолковать пытаются, но видя мои удивленные, абсолютно девственные в этом языке глаза, переходят на русский. Вот мужик рядом пристроился. Весь в камуфляже поношенном, через плечо —патронташ, как лента пулеметная у героя Гражданской войны. Здоровый такой дядька. Я его спрашиваю: «Охотник?» А он говорит: «Ага. Дегель я». И у меня эдакое дежавю, будто я в старостуденческие годы в каком-то походе, и хоть вокруг люди мало-, а то и вовсе не знакомые, но мы все как-то вместе, заодно. Единым фронтом... И в голове крутится: «Что все мы здесь сегодня... Пеплом подернулись угли костра... И снова будем просто мужики...» И совсем уж не понятно к чему: «...Лыжи у печки стоят...»


        И кажется мне — это все серьга... Двадцатикопеечная монетка в моем левом ухе. Навевает. Встраивает меня в новую реальность.


        Ну все, товарищи. Спасибо. Счастливо оставаться. А мы, как говорится, до дому, до хаты.


        Когда я в обратный путь на своих снегоступах наладилась, еще совсем светло было. Но это ненадолго. Сумерки спустились, время неверное, расплывчатое, обманное. Я, хрусть-хрусть, по лыжне топаю. Себя накручиваю: лес кругом, а я одна, совсем одна... Страшно? Не страшно. Я ж по лыжне иду. Как тут заблудишься? Как, как... Да вот так. Я поняла, что с лыжни каким-то образом свернула. Куда? Черт его знает. Только это не лес уже никакой, а ровное заснеженное пространство. Поле. Откуда поле-то? И тут у меня сердце екнуло. Не поле это никакое. Это я на озеро выехала. И по свежему льду иду. Мама дорогая, а лед-то, какой там лед, хлипкое что-то. А глубина в этом в озере, говорят, тридцать метров. Да мне, в общем-то и двух с половиной за глаза хватит. Господи, Господи... Как там у царя Давида? Да будет воля твоя? Нет, не то... А, вот: «Для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего словаМ вопля моего». Начинаю забирать влево, там должен быть берег. Или надо развернуться и обратно идти?


        Спаси и сохрани.


        И вдруг... чёй-та? Кошка. Серая. Выходит откуда-то из мохнатых сумерек в тон. И садится прямо передо мной. И сидит. На меня не смотрит, изогнулась и заднюю лапу свою лижет. Приспичило помыться-причесаться. Прямо у меня перед носом. На снегу. Посреди озера. Полизала лапу, поднялась и побежала прочь. Неспешно так. А я за ней. Она бежит и временами останавливается, оглядывается, не отстала ли я. «Присмотрят за тобой...» Вот кто за мной присматривает. Не медведи, не зайчики, — кошки. Мы все зависим от кошек. Ну я так точно.


        ***


        Отоспаться. Это первое после такого нервяка дело. Кому скажи, что незнакомая кошка меня домой привела ночью через лес, ржать будут до икоты. Но только так оно и было. Серая кошка бежала передо мной, пока я до Осинок не добралась. А как замаячили темные квадраты изб, так она и сгинула, не пойми куда. Я, как чукча, чуть не в лыжах на койку рухнула. Все, спать.


        На другое утро к Гулькиным ломанулась. Но в нетопленой избе никого не оказалось. Ладно. Меня уже ничем не удивишь. Может на шабаш улетели. На метлах. Есть места, куда только на метлах, по-другому не добраться. День я прошарашилась, и второй до половины, но душа, душа-то не на месте. Пристегнула снегоступы и поперлась обратно в цыганский табор. Ничего, прорвемся. Лыжня, вот она, снегопада не было. Я налобный фонарь нацепила. Не заблужусь, добегу. А ты, Кисельда, дом сторожи, чужих не пускай. Ружье за спину, маску... Да черт с ней, с маской. Я в прошлый раз про нее и не вспомнила. Вирус убивает медленно, зато пуля — быстро. Не до маски-шоу мне.


        Примчалась я в Шишелово на ночь глядя. И сразу получила втык от отца Спиридона. Ни к чему, мол, было... зачем так рисковать... в лесу небезопасно... Вот тут я не удержалась, варежку раскрыла: в лесу?.. да в лесу я как дома!.. а вот как он завтра собирается осаду выдерживать?.. божьим словом?.. вот так крыла своей сутаны, пардон, рясы своей черной раскинет и враз мужиков с дубьем, со стаканом самогона во лбу, и главное, с идеей в этом самом, низком, пристально наморщенном лбу, остановит. Лбы разгладятся, идея выветрится, дубье опустится, и пойдут мужики восвояси, повторяя: храни его Бог. Константинополь хренов, последний оплот веры, черти б его взяли...


        И возьмут с минуты на минуту.


        Слушать он меня особо не стал, глубокомысленно, как Царевна-Лягушка, промолвил: «Спать ложись, утро вечера мудренее». Я устроилась в том самом голубом домике, куда в первый раз прибегла. На полу, на половичке, с ружьецом в обнимку, и своим поддергайчиком-куртецом укрывшись. А жарко в избе, душно, народу — каждый полуметр квадратный кем-то занят, хорошо хоть, по полу сквознячок чуть-чуть тянет. Не столько спала, сколько рассвета ждала под всхрапы и бормотанье скозьсонное. Но, как ни странно, выспалась.


        И было утро.


        Солнечное, чуть морозное, прекрасное зимнее утро. Если не учитывать, что середина апреля уже того, миновала. Все началось где-то около десяти. Примчались пацаны, двое, хвать баро Спиридона за рукав и что-то ему втолковывают, притоптывая от нетерпения. Оказалось, служба внешнего наблюдения. Недооценила я полковника Кречина, у него всюду посты расставлены. Малолетки. Попрятались, растворились на местности. Кто их заметит?


        Идут мужички, идут... Надвигаются поборники чистоты, самозваные инфекционисты... Сколько? Душ сто пятьдесят. С ружьями, с цепями, с чем там еще. Может у кого кастет, у кого нож. А то и коктейль Молотова. А чего, телик все смотрим, с чем на майдан выходить, знаем. Вспомнили молодость, как ходили деревня на деревню мордасы друг другу кроить.


        И тут же ни баб, ни девок, ни мелкоты на улице не осталось. Испарились. По избам заперлись. А кто, может и в лес отступил. Я не в курсе, меня полковник в свои планы не посвящал. Остались одни мужчины, тоже не с пустыми руками. Они перед первым домом собрались, выстроились в два ряда. Черными грачами на белой подложке. Полукольцом. И дорога, по которой к нам рыцари-дезинфекторы надвигаются как раз в середину этого полукольца упирается. Ай да отец Спиридон! Великий тактик и стратег, Сунь-Цзы в рясе.


        Смотрю, мной никто не интересуется. А полезу-ка я на чердак. Там, как специально, окошко оказалось без стекла. И выходит как раз туда, куда надо, на дорогу. Ну я устроилась с комфортом, патроны перед собой разложила на какой-то коробке, ружье с предохранителя, жду.


        Я, наверное, первая их увидела с высоты. Выходят из-за поворота. Толпа. Серая, сплошная. Как на демонстрации первого мая времен развитоМго социализма. Только не радостно идут, угрюмо, вместо цветов и портретов основоположников в руках винтари и дубье. И морды тряпьем замотаны, у кого маски, у кого шарфы, у кого ситчик выцвеший, видать вспомнили, как ватно-марлевые повязки крутить.


        «По гордости своей нечестивые преследуют бедных. Вот чтоб они сами влопались в ухищрения свои», — точно не помню, но что-то подобное говорил царь Давид-псалмопевец, мой любимый лирический герой. А тут Леха в моей голове царя в сторону плечом отодвинул: «Чё, лахудра, на боевой позиции раскорячилась? Снайперша. По людяМм пулять собралась? Это тебе не гусю в пузо дробью жахнуть. Готова?» «Сдохни, — говорю кузену своему, — свали в туман, надо будет, пульну».


        Снайперша — не снайперша, а что умею, то умею. Мне на той охоте шибко стрелять понравилось. По банкам из-под пива. Я потом, как в город вернулась, решила всерьез этим заняться. А что? Вполне себе девчачье хобби. Сначала в тир пошла, где из огнестрела, из пистолета пострелять дают. А потом к ружью вернулась. Договорилась о тренировках с теткой одной старой, она в свое время чемпионкой всего, чего можно придумать, по стендовой стрельбе была. Это, когда по тарелочкам бабахают. Они из такой спецмашинки вылетают, а ты по ним: жжах, жжах. Тетка эта вешала у меня перед носом коробок спичечный на веревочке и командовала: «Вскинься!», а я по ее воплю ружье вскидывала, чтоб сразу летающий коробочек в прицел поймать. Это самые азы. А потом и до соревнований доросла. У меня получалось. Так что стреляю я хорошо.


        Но по живому пока не приходилось.


        Пришли. Сбились кучей, соплей длинной вдоль дороги; по краям-то снег по колено, слезать на целину никому не охота. Пауза повисла. Тоже соплей. Набрякшей. Того и гляди сорвется. Отец Спиридон вперед вышел в униформе согласно регламенту: в рясе и с крестом на груди. В руках иконка, какая, мне сверху не видать. Говорить стал.


        Он хорошо говорил. Театрально. Церковно. Как с амвона. Убедительно. Громко, всю толпу до самого распоследнего человечка накрывал. Голос поставленный, интонации, паузы, где надо. «Братья и сестры...» — само собой. И смотрю, мужики уже маски с носов поспустили, переглядываются смущенно, руками разводят, как это, мол, нас угораздило. В задних рядах даже кто-то уже и развернулся, в обратную сторону лыжи навострил. Уболтал бы их поп, точно, уболтал бы. Но тут один парнишка в середке... Всегда, в любой толпе такой есть — это видно, закон социологии — один такой не слышащий, не реагирующий, не отходящий от заложенной программы. Чмо упертое. Парнишка в середке все вертелся, вертелся, мне со своего чердака его хорошо видно, а потом вытащил из кармана бутылку с запалом и поджег зажигалочкой. И молча, без деклараций, швырнул ее в Спиридона.


        Жжах — я выстрелила. Рефлекторно. Среагировала как на вылетевшую тарелочку, как на теткино «Вскинься!» Бутылка бздымкнула, разлетелась в воздухе, проливая на головы незадачливых погромщиков горящие капли. Кто-то взвыл: «Убивают!», и, дружно выдохнув перегаром, воинство пошло на приступ.


        Столкнулись ряды. Взалетели над черной толпой руки, взмахнули чем-то неразличимым. Острым. Опасным. Взлетели выше этих рук к небу крики: «Н-н-а-а.. у-у-у... ма-а-ать, ...ять...»


        Я шарилась прицелом по толпе, кого выбрать, по ком залимонить.


        И тут из-за нашего дома, раздвигая ряды защитников, навстречу обнажившим цепи и кастеты рыцарям дезинфекции выехала военная машина. БМП или еще чего, черная, с коротенькой пушечкой и пулеметами, нацеленными прямо в толпу. И на башке как шляпка чуть набекрень вогнутая антенна крутится. Такая вся очень убедительная машина. Ай да баро Спиридон, думаю, ай да сукин сын, задействовал-таки административно-военный ресурс, вспомнил боевое прошлое. Смотрю, а он, Спиридон-то, несколько неуверенно от техники пятится, и лицо такое растерянное. Ничего не понимаю.


        А у машины голос прорезался, погромче, чем у батюшки нашего. Без интонаций, механический такой, но не менее убедительный: «Внимание! Инфекционная опасность! Вы незаконно проникли на территорию закрытого военного объекта! Вы подверглись инфицированию! Не поддавайтесь панике, садитесь в автобусы, вы будете доставлены в изолятор для прохождения двухнедельного карантина!» И из-за дома вслед за черной ощетинившейся пулеметами машиной выехали семь небольших автобусов, типа китайских маршруток. С гостеприимно распахнутыми дверями.


        Обе толпы попятились друг от друга, цыгане к домам прижались, а храбрые рыцари перепоевские да синюхинские взад по дороге подались. А машина на них неспешно катит и мантру свою повторяет: «...опасность... подверглись инфицированию... в автобусы... в изолятор!» И автобусы за ней чередою. Ну тут у мужиков очко дрогнуло, и они побежали. Боги, как они улепетывали! Бросая свое оружие, распихивая товарищей локтями, сталкивая зазевавшихся с дороги в сугробы, и возможно, топча упавших сапожищами. Ходынка! Они бегут, а воентехника каркает вслед: «...инфицирование... в изолятор... в изолятор...»


        Я с чердака смотрю, как мужики за поворотом скрываются. Дальше деревья, не видать. А машина и автобусы за толпой ползут. И чем дальше от нас удаляются, тем хуже их видно, как будто они на телефон сняты, расплывчатые какие-то. Подрагивают. Размываются потихоньку, стираются. А у самого поворота машины вообще пропали, растаяли как дым. И вместо них идет по дороге женщина, а за ней — кошки. Я прицел к глазу прижала, что б лучше разглядеть: это Авдоша идет. Ее ватничек джинсовый, я ж вижу, выгоревше-голубой как знойное небо над крымской бухтой. А за ней, задрав хвосты, строем бегут семь кошек. Но это еще ладно. А вот последняя кошка — серая, запростяцкой барсиковой наружности — это ж моя Кисельда. Как узнала? Не в лицо, врать не буду, но больше серых кошек в ярко-красных ошейниках в здешней округе нет, в этом я уверена. Моя подруга дорогая шествие замыкает. Она, больше некому. Так и ушли за поворот, погнали перепуганное воинство дальше.


        Наложенная иллюзия. То-то машинка несколько странноватая была. Много ли ты их в натуре видела, Евдокия батьковна, как там тебя, учителка литературы? «У Авдоши свой дар есть...» — Дед, когда про них, про Гулькиных, рассказывал, не сказал же тогда, какой дар. Ах ты ж, твою налево... она ж, можно сказать, колдунья. Это вам не цирк на Цветном бульваре — ловкость рук и никакого мошенства. Ах ты ж, Авдоша, ведьма лесная, фокусница. Значит, и цыган вы сюда мимо Осинок подобным манером вывели. Показали им того же Спиридона, да вслед за ним, фальшивым баро, и увели прочь с тропы.


        Чего еще я про вас, соседушки милые, Гулькины родимые, не знаю?


        ***


        — Авдоша, а ты мне ничего сказать не хочешь, — после возвращения из спасенного от погрома Шишелова, я долго подкарауливала ее, глядя в окошко.


        Заходить к ним в избу бесполезно, или Леся выйдет недремлющим стражем навстречу, или вовсе никого не будет дома. Где и болтаются целыми днями эти Гулькины? Но вот вижу, вышла она из двери с ведром, за водой к роднику пошла. Я тут как тут. Как выскочу, как выпрыгну... на свое крылечко, и тоже с ведром. И рядом пошла.


        — Дак, что сказать-то? — смотрит на меня своими голубыми глазищами, сама невинность.


        — Ну про военную технику, в цыганский табор вдруг явившуюся.


        — А что, туда военные приехали? —совершенно искреннее удивление во взоре, — Откуда? Здесь гарнизонов нету. А зачем приехали-то?


        Улыбается. Я — не я и лошадь не моя. Цыгане, кстати, технику видели, а Авдошу нет. Они ж потом обсуждали, чего как. Никто так и не понял, откуда приехали вояки, куда потом мужиков погнали. Проверять вслед никто не пошел, Спиридон не пустил. Может потому, что они понизу смотрели, а я с чердака, другой угол зрения или еще чего, а только Авдошу, за которой бежало семеро кошек, я одна видела. Даже заикаться об этом в Шишелмышелове не стала. Ну его.


        — Да видела я тебя там, Авдоша. Как ты танчиком притворялась, а кошки автобусами. Мужики-то, со страху спятивши, сейчас их в изолятор запрут(!), даже не заметили, что автобусы сами по себе ехали, без водителей. Прокол у тебя, госпожа ведьма. И военных машин таких не бывает. Она больше на детский рисунок похожа была, вся пулеметами, как дикобраз иглами, утыкана. Так что колись уж.


        Перестала улыбаться. Видно, что забеспокоилась.


        — Сказала кому?


        — Ага, бегаю, всех за руки хватаю, «кошки, кошки там», — кричу и в глаза заглядываю, верят ли. Что б меня тоже в какой-нибудь изолятор понадежнее заперли, да не на четырнадцать дней.


        — Ладно, — Авдоша поставила наполненное водой ведро на землю, — набирай воду, Танька, расскажу тебе.


        Мы уселись на поваленный возле родника ствол, толстый, черный, холодный. Я край куртеца, натянув, под зад пристроила.


        — Да рассказывать-то особо нечего. Мое наследство от зоны чернобыльской. У Леськи — предвидение, а у меня это: картинки в воздухе рисовать. Сначала не особо получалось, знаешь, оказывается, не достаточно дар получить, надо еще с ним освоиться, притереться, а потом выращивать его потихонечку, как растение. Вон девочке нашей, чтоб со своими видениями освоиться, не меньше двух лет понадобилось. А то вскочит среди ночи, глаза по шесть копеек, плачет, кричит: «Змея! Леночка умрет, Леночка завтра умрет!» Какая Леночка? Где? Эту Леночку змея укусить должна. Ни помочь, ни предупредить невозможно. Одно расстройство. Пока научилась только то, что с нами связано, видеть, отключаться от всего мира остального, я говорю, два года прошло. Это еще она у нас всегда способная была, отличница, книги читала с самого детства, умненькая девочка. А я никогда в жизни рисовать не умела. Самого простого, яблока, например, нарисовать не могла. Ну не дано. Знаешь, какие у меня по первости крокодилы выходили? Ты, если б видела, нынче б сказала, что машина получилась высший сорт, как живая. Вон смотри.


        Она махнула рукой в сторону заснеженного леса. Из-за дерева вышел волк. Настоящий. Большущий. Серый. Полено хвоста зажато между задних лап. Волк поводил башкой туда-сюда и затрусил к нам. За ним потянулась дорожка следов. Ух ты! Ай да Авдоша.


        — Еще смотри, — она встала, подняла руки над головой, опустила их через стороны, словно обводя себя круМгом.


        Вместо Авдоши рядом со мной стояла волчица. Тоже настоящая, живая. Она повернула голову ко мне и щелкнула зубами. Острыми, белыми волчьими зубами. Понюхала снег и потрусила навстречу волку. Тот остановился. Ноздри его раздувались, ловили запахи, считывали из воздуха информацию. Хвост его качнулся, как-то несмело, не уверенно что ли. Волчица подошла к нему вплотную и зарычала. Волк присел задницей, опять поджав хвост. Потом быстро развернулся и со всех лап рванул обратно в лес.


        Волчица вернулась, на ходу превращаясь в Авдошу. Очень похоже на кроссфейд в видео. Одно изображение сквозь другое.


        — ЗдоМрово! Супер! Прямо кино, — я чуть в ладоши не захлопала, — прямо колдовство. А как ты двоих одновременно вела? А волка ты на кого наложила? Вот автобусы на кошек, а волка на кого?


        — Да нет. Волка я не рисовала. Он сам пришел.


        — Как сам? Он что, настоящий?


        — Ну да. Обычный волк.


        Не может такого быть. Врет, поди. Пугает меня. Придет серенький волчок, сакральный зверь, утащит тебя, Танька, под ракитовый кусток в адскую бездну.


        — Врешь ты все, Авдоша. Это ты мне картинку показываешь. А животное таким фокусом не проведешь. Во-первых, он вряд ли то же самое видит, а во-вторых у него нос есть, он чует. Он бы тебя распознал. И съел бы.


        Она взяла свое ведро, типа, пошли уж, хорош рассиживать. Я подхватила свое и пошла за ней. Но уняться не могла:


        — Ну врешь же, скажи.


        — Вру, вру. Конечно, не обманешь зверя, конечно, он не настоящий, конечно, это картинка была.


        И так она это сказала, что я опять ей не поверила. Сначала не поверила, что волк настоящий, теперь не поверила, что не настоящий. А если всамделешный волк видел перед собой всамделешную Авдошу, чего он тогда бежал панически. Невысокая худенькая тетка в ватничке. А он глянул и убежал. Вспомнил, что утюг в норе забыл выключить?


        Вот общайся с ними, с Гулькиными-Разгулькиными, мутазоидами лесными. Чем больше ответов, тем больше непоняток. С тем же успехом я кошку свою могу расспрашивать: «Почему с Авдошей пошла, зачем к этому балагану пристроилась, и главное, как ты вообще из избы выбралась? Я ж тебя вроде закрыла». Соседи выпустили? Что, других кошек не нашлось? Я так понимаю, Вадьке только свистнуть, к нему и кошки сбегутся, и кто хочешь, хоть те же волки.


        Между прочим, когда я с поля боя домой вернулась, Киселина моя была на месте. Валялась себе на диване, в гнезде из одеял, как ни в чем не бывало. Изба за сутки, что меня не было, повыстудилась. На улице день ото дня все холоднее, вон даже озера льдом схватились. Я печку протапливаю, а сама с кошкой разговариваю. Спрашиваю ее, чего, мол, на ристалище поперлась. Она смотрит на меня с довольным прищуром и урчит как холодильник ЗИЛ.


        К вечеру ветер поднялся. Да какой ветер! Буря настоящая. За окном даже не вой, грохот. Как на океанском берегу. Будто там не лес, будто там в черноте заоконной шторм беснуется. Будто я не в избе, а в утлом кораблике, что несется неизвестно куда и зачем сквозь взбитое гигантским венчиком плотное темное нечто. ФФух — ударится с размаху об стену домика моего, и все задрожит мелкой дрожью: стол, миски на полочке, кресло под моим задом. Страшноватенько. Кажется, что хилая моя избенка того и гляди сложится карточным домиком. И мы с Кисельдой в самой середке окажемся. Пока совсем не стемнело, смотрела я в окошко, как вертится там снеговой вихрь, как трясут в испуге яблони воздетыми своими корявыми руками.


        Спать легла с кошкой в обнимку. Так спокойнее.


        Утром снегу было чуть не под окно. Мы с Кисельдой на крыльцо выскочили, а там такое... Покрывало. Девственно-чистое как фата средневековой невесты. Кошка нос опустила, нюхнула, лапкой потрогала и шагнула прямо на эту священную, чуть подсиненную небом белизну. И провалилась, только ушки из ямки торчат. Испугалась, прыгнула и опять бултых по уши. И, очумев, давай скакать белкой, прыг-прыг, и каждый раз с головой в снег уходит. Я на крылечке стою — ржу, не могу. Кричу ей:


        — Куда ты, окаянная? Сюда давай, взад скачи!


        Но она разве же слышит. Так до сарайки и доскакала, там на поленницу взобралась, отряхнулась как ньюф, из воды вышедший, снежинки во все стороны полетели.


        Я с утра собиралась до магазина доехать. Как город на карантин закрыли, у нас тут на всю округу один сельмаг остался. На шоссе. «Товары в дорогу» называется. Это надо до Синюхина, там на трассу и направо в сторону Перепоева двадцать кэмэ. И, аккурат, где на деревню поворот, на взгорке магазинчик маленький под зеленой крышей. Выбор там правда не великий, из фруктов-овощей только картошка. Еще консервы рыбные трех видов, тушенка, печенье и пиво с водкой. Самые ходовые на трассе товары. А что еще в дорогу нужно? Ну и хлеб, и хозбыта немного: туалетная бумага самая дешевая, ведра разноцветные как воздушные шары, веники да совки. И с каждым разом, как я туда приезжаю, ассортимент неуклонно сужается. Уже половина полок пустая стоит. Еще чуть-чуть и будет как на старых фотографиях, когда за спиной у продавщицы пирамидки из одинаковых консервных банок с надписью: «Камчатские крабы».


        Но что есть, и на том спасибо. Я как раз собиралась картошкой затариться, хлебом и еще чем-нибудь, хоть рыбой, хоть тушенкой. У меня закрома поистощились. Потом до заправки метнуться, залиться по верхнюю рисочку, а то полбака осталось. Хочешь ехать, бери, лахудра, лопату в руки, тачку откапывай. Вон она из сугроба едва виднеется.


        Я часа два плясала танец с двумя веерами, в смысле, машину из снежного плена высвобождала. И вот когда я уже щеткой ей морду начистила, с лобового стекла наледь соскребла, на крылечко гулькиновой избы Дед выставился. В шлепанцах на босу ногу, штанцах и тельнике. Тепло у них, видать, в вечно нетопленной избе. Может они не мерзнут совсем? Как там? — «У меня лохматость повысилась, я теперь на снегу спать могу». Потоптавшись на месте, в тапочках в снег не полез, Дед гаркнул мне:


        — Чё, Танька, на выход намылилась? Мальбрук в поход собрался, наелся кислых щей... Не езди никуда.


        Нормальные дела. А теперь-то что? Я уж привыкла верить им на слово, если говорят, значит Леся насмотрела чего-то.


        — Это почему еще? — ору ему в ответ.


        —Дак закрыли райпо-то. Не фунциклирует больше. И заправка тоже алес капут. Не зачем народу по дорогам мытариться, заразу разносить, поэтому и бензин не продают кому попало. Теперь только жизнеобеспечивателям положено. Таково предписание.


        Я оторопела:


        — А харчиться-то как?


        — Дак как? — отвечает, — в Перепоево автолавка приезжает по четвергам, можешь туда завтра метнуться, восемь килоМметров всего. До протоки доедешь, а там пешком, и не стонать. А лучше на лыжах.


        Тьфу, задница. Сходила за хлебушком. Проверять дедовы слова я не стала. Зачем бы он стал мне врать. Только вот раньше бороденку свою из избы высунуть не мог? До того, как я свое ведро из-под снега выкопала. Я два часа корячилась, а теперь что(?), теперь машину опять снег занесет. Не пропадать же работе зря. Тем более, если завтра к автолавке ехать. Надо как-то сподобиться, свою железяку от последующих заносов спрятать. Куда? Я походила по деревне. «Походила» — слово неверное, скорее попрыгала в валенках-заколенниках из сугроба в сугроб. И нашла решение. Вот оно, возле того сруба, что навовсе крыши лишился, стоит. Не знаю, для чего это сооружение было построено. Думала, хлев был или сарай. Думала, пока вокруг не обошла. Раньше-то кругами ходить без надобности было. Дощатый бок только и видела. А тут приспичило, обошла. А у этого, не знаю чего, четвертой стены нет. То есть раньше она несомненно была. Это заметно, ее остатки выперлись наружу. Будто там внутри что-то взорвалось в одну сторону и стенку разорвало и вышибло. Ну вот как у коробки один бок разорвать, если аккуратно лень и хочется быстрее вытащить содержимое. Я прикинула, машина в дыру проедет. Надо только подразобрать завал.


        Подразбирала завал я долго. Но пока не доделала, пока не прочистила проход, пока не загнала в этот импровизированный гараж машинку, не унялась. И только окинув взглядом дело рук своих и решив, что это хорошо, пошла домой обедать. Или ужинать, так было точнее. Готовить сил уже не осталось, вчерашнюю картошку вареную прямо из кастрюльки полопала, сайрой из банки заев, и хватит. Теперь чай себе заварю.


        Чай — это святое. Сначала я на печке воду кипятила. Эмалированный, с чуть покоцанной розочкой на подкопченном боку, чайничек целый день стоял на плите, сохраняя тепло. Потом мне Дед старинный электрочайник притащил. Подобные, наверное, только в музеях советского быта остались, если, конечно, музеи такие существуют. Он алюминиевый, приземистый, в мелкий горизонтальный рубчик. И провод, естественно, без штепселя. Торшер от аккумулятора отсоедини, чайник прикрути. Вторую банку мне дед не принес.


        ***


        Не знаю, почему мне Гулькины не отсоветовали в Перепоево к автолавке идти. Видать, и на Лесю бывает проруха, что-то она не углядела. Только я начала в нее как в Катехизис свято верить, и здрасте вам. Как любят повторять нынче одну из черномырдинок: «Никогда такого не было, и вот опять».


        Я пришла пораньше, думаю, подожду, если что. Между заборами по притоптанному снегу шлеп-шлеп на своих лыжах. Деревня в одну улицу. Интересно, а где машина-то остановится? По логике — посредине деревни. А если без логики? В общем я один раз от начала до конца все Перепоево прошла, второй — от конца до начала. Никого кроме меня нет. Потом вижу, возле одной из калиток на шест оранжевый жилет повешен, такой как дорожные рабочие носят. Не просто же так он висит. Наверное, это знак для автолавки. Угадала. Смотрю, народ потихоньку подтягиваться к жилету начал. Тетки с пустыми кошелками, две, потом один мужик подошел, другой. Минут через десять скопилась уже дюжина. Они поодаль от меня сгруппировались. И все в мою сторону как-то косо смотрят. Молча. Не болтают, не гомонят. Плотной пеленой висит над улицей тишина. Ну ясно дело, новый человек, чужой, да еще ряженый: маска, очки, лыжи. Они-то сами чего-то без масок, с босыми лицами, будто у нас и пандемии никакой не наблюдается.


        Белый фургончик подъехал, можно сказать, прямо к моим ногам в лыжах. Водитель из кабины выскочил, в мою сторону хмыкнул, ворота своего автолабаза распахнул, налетай, народ. Народ чего-то не налетает. Меня что ли вперед пропускают? Или подойти боятся к такому чудному созданью? Я хозяину лавки говорю:


        — Яйца есть?


        — Есть.


        — Два десятка дай.


        А он мне:


        — Не дам. Десяток дам.


        — Чего так-то? — спрашиваю.


        Отвечает:


        — У меня еще люди.


        — Молоко есть?


        — Нет.


        — А кефир?


        — Нет.


        — А чего попить есть?


        — Кока-кола. Берешь?


        — Нет. А картошки три кило дашь?


        — Картошки нет, не возим.


        — А что есть?


        — Макароны, перловка, пшенка. Будешь брать?


        Конечно, я буду брать. Все, что ты мне дашь, щедрый бог из машины, я все возьму, ибо от даров, предложенных распорядителями наших судеб, не отказываются. В результате рюкзак мой наполнился под завязочку разнообразным продуктом. А при расчете вместо девяти рублей сдачи дал мне добрый лабазник два крохотных чупачупса, каждый из которых стоил полтора рубля. Тоже щедрый жест. Мог ведь просто пустой рукой махнуть. Осчастливленная кило на пятнадцать я отправилась восвояси, а перепоевский народ, пропустив меня сквозь строй, потянулся к гостеприимно распахнутым воротам автолавки.


        Вроде бы все нормально прошло. Но это мне показалось.


        Они пришли в сумерках. Выехали на квадроциклах на мои полыхнувшие ослепительным высверком яблони.


        Закружили вокруг дома, крича что-то непотребное, плохо различимое сквозь шум четырех моторов. Кружили долго, словно собирали всю свою решимость, накапливали ее, накачивались ею. Наливались дешевым портвейном отваги до самых глаз, до той темноты за глазами, что, собственно, и есть «я». Чтобы не отступить от задуманного, не испугаться вдруг, внезапно, как в детстве (вот сейчас схватят за руку и накажут).


        Это хорошо. Это дает мне время. Я приперла закрытую на засов дверь лавками и столом. Хотела двинуть туда же сундук, но даже шевельнуть его не удалось, тяжеленный гад прикипел к полу. Посадила кошку на печь. Погасила свет. Теперь я их вижу, а они меня нет. Вон они, колесными кентаврами топчут снег, рыскают желтыми похотливыми глазами фар по окошкам. Молодые парни — слабоумие и отвага — щенки волкодава. Явились на расправу с чужаком. Чтоб не повадно было ходить по принадлежащей им земле, будоражить своим нездешним видом воспаленные страхом мозги.


        Ружьецо мое верное. Расчехлить, зарядить. Когда бежала из города, думала: брать(?), не брать(?), взяла просто, чтобы не оставлять. А теперь, смотрите-ка, скоро я с ним срастусь. Если это «скоро» у меня будет.


        Но я просто так не дамся.


        Жду. Пусть сделают первый шаг. Это развяжет мне руки. Тогда упадет планка. И я буду совершенно свободна в своих телодвижениях. И я убью каждого, кто поднимется на мой порог. Да, во мне проснулась Скарлетт О’Хара.


        Бутылка влетела в окно. Колокольцы разбитого стекла. Набатный удар в пол. Ффух, — взметнулось пламя. Ай, молодцы! Коктейльчик для меня смешали. Для возбуждения, так сказать, аппетита. Покрывало сдернуть с дивана и, кашляя от удушливого дыма, набросить на огонь. Сбить, придавить к полу. И пока не успели при свете приглядеться к внутренностям моей избы, найти меня, черным чертом пляшущую в полыме, броситься к разбитому окну и пальнуть свинцом. Четырьмя нулями, самой крупной дробью. В бензобак ближайшему кентавру. Помяни, Господи царя Давида и всю кр-р-ротость его!


        Чем могу!


        Жахнуло теплом и весельем. Скатились горохом, матерясь сквозь дым, со спины железной, расползлись на четвереньках в стороны.


        Ну, подходи! Кто следующий? Нашарила через прицел, — вон вскинулся, хвостик, из бутылки торчащий, оранжевой звездой разгорается. Получи! Бутылка лопнула, заливая горящей смесью руки незадачливого метателя.


        Перезарядиться...


        А кто-то уже колотит в мою дверь. Не кулаками. Топором или ломом. Сотрясая ветхое мое жилище. Ну все, ребята. Предупредительные у меня закончились. Теперь я вас убивать буду. Сколько успею. Из-за сундука. Неплохое укрытие. Отсюда я вас расстреливать буду. Как из дзота.


        Но я не успела. Вернее, это они не успели ввалиться в избу и попасть под обстрел. Крышка сундука вдруг резко откинулась, чуть не по балде мне, и оттуда высунулась голова. Дедова голова. И заорала мне прямо в лицо:


        — Полундра! Пожар на палубе! Все в трюм!


        Шутник-самоучка без мотора. Нашел время шутковать. А Дед выскочил из сундука, как чертик из коробочки. Хвать меня за рукав:


        — Танька, давай, лезь сюда. Давай быстрее.


        Я заметалась, ружье, патроны, господи, а кошка-то, кошка где.


        — Счас, Кисельду... погоди... Без кошки не пойду.


        Хорошо, она по-прежнему на печи, за трубой сидела. Расщеперилась, шерсть дыбом, хвост трубой. Я ее в охапку и к сундуку. Ничего себе! Это не сундук, это лаз какой-то. Под землю. Дно поднято, там лестница железная, вниз уходит, в недра. В недрах светлячок шевелится. У меня на спине ружье, сверху — рюкзак с патронами, подмышкой кошка. Лезу, едва держась одной рукой. Дед там наверху остался, чего-то вошкается. А крышка надо мной бум, захлопнулась.


        Бетонно-серое холодное пространство. Шершавое даже на взгляд. Как кошкин язык. Узкое. От стены до стены, руки раскинув, достану. На какой глубине? Сколько я вниз сползала? На полу фонарь стоит. Дед оставил? Подняла, посветила туда-сюда. Коридор. И туда, и сюда. Военный объект? Бункер времен холодной войны? А Осинки что ж, камуфляж? Пряталка от спутников?


        Шаги слева... Надо бы испугаться. Просто по закону жанра. Стою в подземном ходе, чёрти чьем, и вот этот чёрти кто надвигается на меня из тьмы. Но пугаться мне уже надоело. Просто подняла фонарь повыше. Вынырнул, как из стены, свет. За светом, не видать, кто.


        Ближе.


        Теперь видать.


        — Привет, Леся.


        — Угу. А Дед где?


        — Наверху остался.


        Она вздохнула, покачав головой:


        — Покуролесить решил. Ладно, пошли.


        Она о нем как о неразумном дитенке вздохнула, вот, мол, одни шалости на уме, никакого сладу... Как-то так.


        Кисельда, до сих пор спокойно свисавшая у меня из подмышки, заворочалась. Ну ясно дело, к Вензди Адамс-Гулькиной запросилась, неверная моя. Леся почесала ей между ушами:


        — Зря ты кошку взяла. Говорили же тебе, обожрется.


        — Не, — я прижала скотинку к себе покрепче, — я без Киселя никуда. Не хватало еще, чтоб ей хвост эти козлоциклы подпалили.


        Она пожала узкими плечиками:


        — Ладно мы ее в бункере на ночь запрем.


        — Где?


        — В бункере с кроликами. Да ничего с ней не случится. Там стены экранированы. Говорю же, кролики там живут. И вадькин крокодил.


        — Кто? Крокодил? Ты сдурела что ли? Он же ее сожрет.


        Леся улыбнулась. Мне кажется, или я первый раз вижу ее улыбку? Детская совсем улыбка. Превратившая упрямые круглые глаза в смешные запятые. Сморщившая нос так, что мелкие веснушки съехались в кучку. Съевшая разом всю накопленную серьезность на худеньком личике. Наверное, такой была девочка Леся в далеком предчернобыльском году, когда приехала в гости к дедушке с бабушкой. Приехала в последний раз. Она даже хихикнула, вроде, а может мне послышалось:


        — Не сожрет. Это игуана. Она маленькая. Это имя у нее — Крокодил.


        ***


        — Он меня ломик-ик-ом раз, а я ломик-ик-то рукой и поймал. А в руке у меня почти 380 вольт. Ик как вдарил... А этот к-ик-ак рухнул навзничь и второго, что позади стоял, зак-ик-коротил, обхохочешься, пр-ик-инцип домино, — Дед хихикал, икая.


        Он лежал на диване и лежа пытался играть на своей гармошке. Но это было сложно, левая рука все время тыкалась в диванную спинку, гармонь вскрикивала, обиженно фальшивя. Над дедовой головой витало амбре многодневного запоя, колыхалось морской рыбой-мантой.


        — А потом я на улицу пошел к-ик к этим. А они грят, ты ч-ик-го тут, а эта, ты то есть, Танька, где. А я грю, покататься дайте. Ик машинку ик-хнюю за рога хвать. А она к-ик-ак долбанет. А они давай мне будкевича бить... Хи-хи-ик... Трансформаторной будке будкевича бить... Хи-хи-ик. – хр-р.


        Прямо посреди рассказа, икания и хихиканья Дед уснул. Гармонь, мявкнув последний раз, скромницей свернулась у него на пузе. Авдоша взяла ее, поставила на пол в угол. Возле кадки с фикусом.


        Это была самая обычная комната. Не слишком просторная. Вроде гостиной в трехкомнатной квартирке где-нибудь в Калуге или Новгороде. Обстановка — провинциальный шик. Круглый стол на слоновьей ноге посредине и диванчик с клетчатым пледом у стены. Искусственный бансайчик и глиняная кошка-копилка за стеклом книжного шкафа на фоне пестрой ленты корешков. Плотные бордовые шторы на простом карнизе.


        Только никакого окна за задернутыми шторами нет. И сама эта комната — черт знает на какой глубине под землей.


        Но больше всего меня поразил телевизор. Самый обычный, не слишком большой, далеко не последней модели, он висел на стене напротив диванчика. Я телика уже сколько не видела? Раньше мы все ими манкировали: зомбоящик, агент кремлевской пропаганды, чего там смотреть, мутные сериалы, мутные новости. То ли дело комп, он дает свободу выбора. Как будто там не пропаганда. Но сейчас этот заурядный телик представлялся мне окном в Большой Мир. Мир, про который я ничего не знаю уже сумасшедшее количество времени — больше трех недель. Куда он ушел за это время. Да и есть ли он вообще, или там, за ближайшим лесом — обрыв, краепад, с которого в вечную пустоту космоса сливается вода местных озер.


        — А можно включить? Он работает?


        — Чего ж не работает? Работает.


        Авдоша пошарила под спящим Дедом, вытащила пульт, нажала на кнопочку.


        И на меня хлынуло: ряды одинаковых гробов в итальянской церкви и одинокий, затерянный в этом скорбном лабиринте священник, ряды больничных коек в бывшем выставочном центре, ряды огромных белых палаток-госпиталей на улицах Лондона, Нью-Йорка, Мадрида, ряды свежих белых крестов. Ряды, ряды... Они маршируют. Плотно. Соблюдая свой особый ритм. Этот ритм, четкий и чистый бьет, сотрясая планету. Большой Мир, наконец, обрел Порядок.


        Линейный однозначный порядок выстроенных рядов. В затылок друг другу. Койки, гробы, кресты. Сквозь этот марш диссонансом прорывались какие-то нелепые картинки: поющие оперными голосами домохозяйки среди рулонов туалетной бумаги, выгуливающй плюшевую собачку мужик, целующиеся сквозь респираторы молодожены на ступеньках церкви, может быть той самой, итальянской. Это называлось «весело и с пользой...»


        — Выключи, пожалуйста, — тихо попросила я.


        Авдоша нажала кнопку, экран погас, отсекая от меня этот абсурд, эти пляски на костях. Она посмотрела на меня, потухшую, как этот экран, и сказала:


        — Пойдем лучше чаю попьем, Танька.


        И мы пошли на кухню.


        Гулькины жили под землей. Это им очень подходило. Я бы не удивилась, если б они сами тут все обустроили: ходы, помещения, свет. Здесь было электричество. Не аккумуляторное как у меня, централизованное. Телик был включен в розетку, люстра на потолке зажигалась от выключателя на стене. На кухне, кстати, вода из крана течет. Все как положено. Интересно, а где источник, генератор или что? Все это хозяйство досталось им в наследство от советской армии, это я верно проинтуичила. Здесь в лесах были ракетные военные части. Мобильные. Машины с ракетами кружили и кружили, сбивая с панталыку американские спутники. А все обслуживающее хозяйство пряталось под землей. А при Горбачеве, как стали сокращать вооружения, мобильно-ракетное хозяйство было ликвидировано. Свернулись, забрали арсенал и ушли. Входы в подземелья заварили, засыпали. Не найдешь. Гулькины и не искали. Просто Дед пошел как-то в сарай, в тот самый, кстати, куда я свою машину определила, и провалился сквозь пол в подземелье. Сарай-то был на живую нитку собран, для близиру.


        А когда его в начале девяностых пришлые бандюки пристрелили, Дед задумался: а не использовать ли доставшееся от армии хозяйство. Вот так постепенно в подполье и ушли. Понятно теперь, почему я их в избе застать не могла. Это и не дом вовсе, это только вход у них.


        — Авдоша, а ты? — я имела в виду, почему она пьет пустой чай, мне пододвинула миску с печенюшками, явно самодельными, не магазинными, сахарницу, а себе только чашку поставила.


        — Ты бери, бери, Танька, не стесняйся. А мне не надо.


        — Фигуру бережешь? — не смогла удержаться от дежурной глупости.


        Ей беречь ничего не надо, у нее фигурка как у девчонки, в лучшем смысле: не как у пацанки-подростка, а как у молодой девушки, миниатюрная, но со всем, что полагается. Гораздо лучше, чем у меня. Авдоша усмехнулась:


        — Нам есть и не надо почти. За счет чего живем, поди разберись. Можем вовсе не есть, не пить. Только так скучно. Знаешь, вот чаю попить или пирог какой-нибудь замастырить — это как развлечение. Вкус почувствовать — радость. А так, для жизни — не надо.


        Вот такие пироги... Живут на свете Гулькины, не едят не пьют, не старятся, не умирают. Надо бы позавидовать, а мне чего-то жалко их стало. Действительно, плачет по ним секретная лаборатория, слезами горькими умывается: где вы, Гулькины мои любезные, как бы мне вас добыть да на кусочки порезать, на элементики разобрать, кислотой потравить, радиацией облучить... понять, как вы устроены... не для себя, для блага всего человечества... ну кроме вас, конечно, любезные мои, вы жертва... жертва на алтарь светлого будущего... От таких перспектив лучезарных не мудрено в самый дальний угол забиться, под землю зарыться.


        Переночевала я в комнате Леси. Более аскетичной спальни я не видела сроду. Такие, наверное, только в самом нищем детдоме могут быть. Голые стены, по бетону крашенные неровно белой краской. Техно-, как его, стиль модный нынче в интерьере, когда бетон, стекло и железо. Кроватка деревянная, судя по всему Икея, или очень похоже, шкаф простенький двустворчатый, тумбочка да стул. Все. Больше ничего. Абсолютно ничего. Я спросила, почему так. Перестилая постель, она ответила:


        — Я же постоянно вижу что-то, живу как бы в двух мирах, там и здесь. Или в двух временах. Пестрота, мельтешение. Поэтому здесь, в своей норке ничего не хочу. Пустота — это прекрасно. Тихо. В голове тихо. Понимаешь? Вряд ли...


        Мой поход в Перепоево Кассандра белобрысая проспала. В самом прямом смысле. Эта бесконечная круговерть будущего в мозгу здорово ее выматывает, и периодически, раз в два-три месяца, Леся срубается. Спит. По нескольку суток. Перезаряжается типа. Вот и тогда она дрыхла без задних ног и каких бы то ни было сновидений. И не знала, что Дед мне насоветовал к автолабазу двигать. Вот и получилась, опять же, черномырдинка: «Хотели, как лучше, а вышло, как всегда».


        Белье, которое она мне постелила было даже на взгляд очень дорогим: шелковое, черное, с пляшущими по пододеяльнику красноголовыми журавлями, в японском стиле. И тряпки в шкафу... Я не удержалась — заглянула, любопытная Варвара. Модельные платья, шикарные туфли. Детского размера. И ходила Леся дома в джинсах от Маккуина и сенлорановской маечке. Настоящих, не с китайской барахолки. Вот честно, век воли не видать. Прямо пещера Алладина. Откуда? И на какие шиши? Откуда у них деньги? Может по интернету предсказания продавали, будущим торговали оптом и в розницу, гадали-ворожили? Может быть...


        А поутру мы с Кисельдой домой вернулись. Вылезли из сундука посреди загаженной вчерашними незваными гостями избы. Пробитое окно было заткнуто подушкой. Дед, наверное, заткнул. Пол пообгорел слегка, стекла валяются. Но могло быть и хуже.


        Перво-наперво надо окошко чем-то заделать, избу не выстужать. Погода совсем спятила, чем дальше, тем холоднее. Так, глядишь, к началу лета крещенские морозы вдарят. Или воды принести, пол вымыть? Или на улицу выйти, посмотреть, что там, не валяются ли тела повсюду и раскуроченная дедовыми молниями техника. Жаль не удалось посмотреть, как этот угорь электрический развлекался на моем дворе. Захватив ведро, выхожу из дома. Да-а, дверь они мне покоцали ломиком изрядно, висит криво, одну петлю развалили, как я это исправлять буду, ума не приложу. Перед домом было чисто, ни следа вчерашних покатушек, всю ночь опять валил снег.


        На улице-то как хорошо. Воздух вкусный, свежий, в нос шибает газировкой как в детстве. Нет, я бы не смогла жить в бетонном бункере, под землей, без света и ветра, без вида из окошка на стволы яблонь и на едва, но все же видный краешек озера. Когда поднималась от родника по тропинке, глядь, мама дорогая, у дома моего двое мужиков крутятся, в окошко заглядывают. Я аж присела за хилым прозрачным кустиком. Опять? Нет мне покоя... Выходить? Не выходить? Может уйдут? Вроде не собираются, вон один в сарайку заглянул, тащит оттуда чего-то. Да что они как у себя дома! Я несколько обозлилась, а обозлившись, — расхрабрилась: какого ляду! Это мой дом! Нечего тут всяким... И подхватив свое ведро с водой, устремилась вперед.


        Это оказались спиридоновы цыгане. Хотя на цыган они не особо тянули. Так, мужики и мужики. Самые запростяцкие, ничего цыганистого нет. Обоим лет по шестьдесят с гаком, да я их видела, вспомнила теперь, одного даже помню, как зовут: Мишка Дегель, во! Сарафанное радио сработало, в таборе, ну пардон, в Шишелове уже прослышали про мои вчерашние приключения. Вот на подмогу пришли. Вытащив из рюкзака струмент, Мишка (неудобно так к дядьке в возрасте обращаться, но все так звали, в том числе и совсем молодежь) приладился мою дверь чинить. А второй, галантно представившись: Сашка Монах (опять же Сашка, не Александр батькович, может у них так принято?), стал окно мое битое заколачивать. Потом, говорит, стекло принесет, по-нормальному вставит, а покуда так, чтоб не дуло. Я, пока суть да дело, печку растопила, макароны, тушенка, чего побыстрее можно. Голодными же не отпущу. И пол вымыла. Правда горелая проплешина посреди комнаты осталась. Ничего. Память будет. Чтоб не расслаблялась, чувырла сельская.

      

    

  


  
    
      
        Sonata allegro con fuoco[4]

      


      
        Припасы кончаются. Гречка вся вышла, рис остался, я его не очень, макароны, тушенки две банки да банка маринованных огурцов. Хлеб давно кончился. Я блины пекла, но потом и мука — все, алес. Авдоша еще полпачки подкинула. Но у этих неедал и так почти ничего не осталось. Мишка Дегель два раза приходил, первый раз зайца мне принес, второй раз птицу какую-то. Тетерев? Глухарь? В ощипанном виде не поняла. А заяц-то был тощий-претощий, одни мослы, как у старой лошади. Ему самому жрать нечего, зима, ни травы, ни что они еще едят, не знаю, ни грибов, только если кору пожевать. Старые песни на новый лад: «Но поезд мчит меня в июньские морозы...» Через неделю лето. По календарю. На улице минус десять. Всю Европу замело. В Голландии замерзли каналы, можно снова по ним на коньках кататься. Это из новостей «Россия 24», правда, теперь они называются «Сидим дома 24».


        Я телик иногда хожу к Гулькиным смотреть. Не часто. Все одно и то же крутят. Но надо же руку на пульсе держать. В городах введено распределение продуктов, талонная система. Язык просто не повернулся карточной назвать. А так все хорошо: заболевшие выздоравливают, новые больные занимают их место. Построены огромные тысячекоечные больницы, открыты быстросборные военные госпитали. Обсервации, куда запирают на карантин подозреваемых в тайном обладании заразой. Мобильные амбулатории мотаются по селам и весям. Тестируют на его Величество вирус всех и вся.


        Статистика сбивается с ног, высчитывая зараженных бессимптомников, и палит свои цифровые мозги, решая куда их определить: к больным или здоровым.


        Железнодорожное сообщение свернуто в целях нераспространения вируса, только товарняки мотаются туда-сюда. В связи с необычными погодными условиями посевная откладывается на неопределенный срок. Не будет посевной — урожай-то откуда. Но про это не говорят. Зато про запасы, закрома Родины, что дескать ломятся, не забывают сообщить.


        Нефть никто не берет. У нас. У американцев чего-то берут. Видать, американцы убедительнее предлагают. А наши их за это обзывают расшатывателями мировой системы. То есть той системы, что собственно ими, американцами и создана. В чем претензия? — Сами создали, сами расшатывают. Чем я тебя породил, тем я тебя и убью.


        Надо на охоту идти. Самой. Не ждать, что добрый дяденька принесет. Вот доедим птицу неопознанную и пойду.


        Пошла.


        Лыжи, ягдташ, ружье... Уверенный и ровный взгляд бывалого охотника. Без этого антуража выходить в первый раз нельзя. Шуба из шиншиллы армейским ремнем подпоясана. Шубу мне Леся подарила. С барского плеча. А то я в осеннем своем полуперденчике подмерзать стала. «Это, — говорит, — капсульная коллекция Фенди была 2010 года». С размерчиком не угадала, велика оказалась. Обратно отсылать возиться лень было. Другую заказала. Я как Бунша в образе Грозного, сдвинув брови: «За чей счет весь этот банкет?» Ну странно же: заказала шубу, которой цена — десятки тысяч евро, а не подошла, просто в угол ее бросила. Правда что ли, из своего подземелья будущим в розницу приторговывала? А она, скосив глаза к носу, врать начинает: «Да Вадька мне купил, он там что-то мухлевал с картами и счетами, я не знаю...» Ага, не знает... Не знает вещая Кассандра, что братец ее — хакер. Ну теперь-то уж все равно: нет интернета, и хакеров смыло. Больше не прибарахлишься. Донашивай старье из прошлогодних коллекций, девочка. А мне шуба в самый раз. Только она размахаистая такая, для бродвеев, не для по лесу на лыжах топать. Вот и пришлось перепоясать ее винтажным ремнем из коллекции «Советская Армия 1988 год».


        Вот я в лесу, и озираю заснеженные окрестности в поисках потенциальной дичи. Первым в поле моего прицельного зрения попал Вадька. Малорослик Бильбо в ватнике и на лыжах. Новое путешествие туда и обратно. Гулькины меня подкарауливают! Шагу ступить невозможно!


        — На охоту собралась?


        Чего спрашивает, сам же знает. Для поддержания светского разговора? Это на него не похоже. Я сколько тут живу, от Вадьки почти ни слова не слыхала.


        — Нет, — говорю, — на прогулку. Для моциону. Аппетит нагулять. А ты? Тоже гуляешь?


        Он ничего не ответил, но пристроился рядом. Топаем, хрусть-хрусть по снегу. И вдруг Вадька спрашивает:


        — Знаешь для чего вирус?


        Смотрите, кто заговорил! А постановочка вопроса-то? «Для чего»... Не «почему», а «для чего». Прямо сразу великие цели начинают проглядывать сквозь туман теории заговоров. Он бы еще сказал «из каких побуждений». Плечами пожала: откуда мне знать. А он:


        — Ты про скачок в эволюции человека слыхала?


        Ой, а кто и чего только про этот скачок не слыхал. И про то, что гоминиды, выйдя к морю, перешли на рацион из устриц, трепангов и ракушек Святого Якова, и от омеги-3 у них мозги поперли как на дрожжах. И про мутировавший ген, что дал возможность нашим предкам бегать по Африке как казуары, и, разбежавшись, они, предки махнули в Европу. И про детский трупик из пещеры Малапа, который дескать, и есть то самое утраченное звено нашей эволюции. Ну и про лехину теорию с кошками, неподтвержденную наукой, зато самую близкую мне лично. Так что слыхала, не сомневайся.


        Все перечисленное я сразу Вадьке и озвучила.


        — Ага, — говорит, — молодец, подкованная. И Леха твой — молодец. Только он с не того конца подошел, от кошек плясал, самое главное упустил.


        — Это что же он упустил? — Спрашиваю, даже как-то обидно за кузена стало.


        Раньше я лехиной теории не особо значение предавала, мало ли напридумывать можно, но услышав критику, сразу ополчилась: тоже мне спец по антропогенезу нашелся.


        — Они нас тогда действительно подрихтовали, как ты выражаешься. В первый раз. А теперь второй этап пошел. Перестройка человечества.


        — Вирусом что ли?


        —Ну.


        — Зачем?


        Плечами пожал.


        Все. Лекция закончилась. Спасибо за внимание, товарищи. Погодите-ка. А вопросы лектору общества «Знание» задать?


        — Вадька, ну ладно, допустим, кому-то дело до нас есть. Допустим, мы лабораторный материал. А дальше-то что? Вылепят годную для чего-то расу. Лишние отсеются. И?


        — И явятся.


        — Кто явится?


        — Кураторы.


        Обалдеть. Классная перспектива. Главное, можно ни о чем не беспокоиться. Либо вирус тебя сметет, либо перестроит. И тогда — встречай своих кураторов, мышь генномодифицированная.


        Прошли мы с Вадькой еще метров пятьсот: лесок кругом, пусто, никого не видать. И опять мне голову мысль щекочет: зачем все-таки он за мной увязался? Поделиться своими взглядами на наше будущее? А чего прямо сейчас? В тишине и покое под чаек нельзя было? Или все же собирается мне охоту испортить, а это так, для поддержания разговора? А что? Разгонит все зверье. Они ж его слушаются.


        Угадала.


        — Постой-ка, — говорит.


        Мы остановились. И тут из-под елки вылез заяц. Прыгнул пару раз, на задние лапки поднялся, носом покрутил и в нашу сторону двинул. Неуверенно как-то. Пару раз скакнет и застынет, потом снова скок-скок. Смешно так прыгает, попка кургузая выше головы. До самых вадькиных валенок доскакал. Вадька его за уши поднял:


        — Смотри, какой красавец!


        А красавец-то ледащий, костлявый, наполовину перелинявший из белого в серое. На шее клок шерсти выдран, кожа голая торчит. Видно, кто-то уже пытался его слопать. Вадик его на руки как кошку взял и морковину вялую ему в морду сунул. Заяц захрупал. Как морковка закончилась, он зайца на снег опустил. Тот скакнул пару раз в сторону и опять столбиком встал, глазом на меня косит.


        — Давай стреляй, Танька. Чего стоишь-то? Стреляй. Видишь, он ждет.


        — Дурак ты, Вадька, — говорю, — совсем дурак, никаким кураторам тебя не переделать.


        Развернулась, и домой почапала. Испортил охоту. Как я буду стрелять в зайца, который только что у меня перед носом морковку как ребенок хрумкал.


        В тот день я под землю не полезла. И на следующий тоже. Обиделась. Ну вас к черту, мутазоиды лесные. И леса мне вашего не надо, и телика, и душа. Ничего мне от вас не надо. Хотя душа, конечно, жалко. Цивилизация...


        Я в табор потопала. С Дегелем на охоту пойду, с ним нам обычные звери попадутся, не прикормленные, не ручные. Дикие. Члены пищевой цепочки. Моей и кисельдиной пищевой цепочки.


        Спиридоново племя не жировало. Жили за счет леса и озера. Превращались в первобытных охотников. Дичь, рыба из лунок. Хлеб пекли сами. Баро наладил бартер с теми самыми мужиками, что пытались устроить цыганам кузькину мать. Меняли битую птицу на муку, молоко, яйца. Но деревенские не на мясо польстились. Спиридон их другим взял. Он устроил церковь. Здесь по деревням ни одного храма не было всю советскую власть и до сих пор. Только в городе. А там теперь шлагбаум. Кордон. И церковь закрыта. Куда народу податься?


        На самом берегу озера кто-то из местных начал баню строить. В прошлом году еще, до того, как грохнуло. Сруб сложил, а больше ничего не успел. И вот отец Спиридон со товарищи этот сруб достроили. Но не до задуманной бани, а до церкви. Ну не то чтобы уж церковь получилась, скорее — часовня. Но все как положено: что-то вроде куполочка, крест. Даже белендрясами резными украсили.


        И с противоположного берега ее хорошо видать, а там дорога на Перепоево. Местные увидали и явились. Из всех окрестных деревень потянулись: из Синюхина, Окоськова, Ширнутова, Авинища и Самозванова. Теперь уже не к цыганам с дубьем, теперь они к Богу пришли, с молитвой. Опять же люди в деревнях мёрли, не всегда и вирус виноват, разные есть поводы, чтобы помереть. А попа, чтоб соборовать, отпеть не было. И за этим шли к отцу Спиридону. Ему даже транспорт подогнали для пущей мобильности — снегоход. Штука дорогая. Где взяли, не сказали. Потупившись, разводили руками и бормотали что-то про райпотребсоюз.


        — Украли?! — гаркнул поп. — Прокляну!


        — Не-е... Как можна, батюшка? Маркиз Коробецкий райпо тряхнул малёха. Тама у их свои подвязки, нам знать не дано. ЯмуМ тындрыкаловку эту и падагнали. Евонная техника. Он грит, батюшке атганите. Мы и атагнали.


        Коробецкий — здешний царь и бог. Его маркизом в честь маркиза Карабаса прозвали. Метко. В нулевые скупил он тут почти все земельные паи, фермы коровьи стал держать, луга косить на сено, водонапорки на баланс взял, в общем унаследовал совхозное развалившееся хозяйство. Во что не ткни: «Чьё?», все как в мультике: «Маркиза, маркиза, маркиза Коробецкого!» Как город закрылся, затворился сам в себе упертым раскольником, Коробецкий вознесся. Он теперь единственная власть на районе. Райпо лавочки закрывает, Корбецкий свои автолавки пустил по деревням. Работу людям дает, заработок какой-никакой. Дрова опять же. К кому обращаться? К маркизу. В общем как всегда, кому — пандемия, кому — мать родная.


        Посопев и собравшись с духом, мужики выставили Спиридону предъяву, их, мол, воровством попрекает, а сам-то позволяет чужие дома занимать. Без спроса. Разве ж это не воровство? Грех ведь.


        Поп головой покивал:


        — Что без спроса, то — грех. Мой грех. Но ведь попустил Господь. Мы эти дома пустыми заняли, никого не выгнали, свои дома в городе оставили. Может и там Господь попустил их занять. Может и в наших домах сейчас кто живет. Так что не воровство это. Флуктуация собственности в эпоху Апокалипсиса. Временная.


        — Дак аткуда ж временная? Если Апокалипсис...


        — Не впадайте в грех уныния. Любой конец света есть начало нового света, новой эпохи.


        Вот ведь завернул Спиридон. Без поллитра не въедешь. Но мужики умиротворились.


        Охота у меня опять не задалась. К моему приходу, она как раз закончилась, и возле голубого домика Мишка Дегель разделывал зайцев. Быстро и ловко спускал он с них шкурки. Вокруг крутились дети и собаки. Малышня выпрашивала хвостики и лапки, собаки — хоть чего-нибудь на зубок.


        — На-ко, Танёха, забирай тушку. Хорошо, что пришла, мне тащиться за семь верст не надобно.


        — Неа, даром не возьму. Вот на чай сменяю.


        — На чай? Чай — это баско, чай годится.


        Это игра такая. Где пачечка чая, а где целый заяц, кило на два с хвостиком мяса. Но бартер — дело святое.


        ***


        Я заблудилась в подземелье. Здорово, правда? Том Сойер и Бекки Течер в одном лице в берлоге индейца Джо. Уже сколько раз я спускалась сюда. Телик посмотреть, в душ метнуться. Я здесь наощупь пройду. Если направо, как спустишься по лесенке из сундука. А налево я никогда не ходила. Там нежилое пространство. Чего туда и ходить. Но вот сегодня я решила выйти на экскурсию. Фонарь на голову нацепила. Пустой рюкзак, само собой, вдруг сокровища попадутся. Бутылка воды. Три здоровых бобины шпагата взяла (в сельмаге успела купить, зачем, тогда сама не знала, может, думала, от нечего делать макраме займусь), нить Ариадны. Привязала к лесенке и пошла. Коридор тянулся и тянулся. Нить разматывалась и разматывалась. Под землей тепло. Не так, конечно, как в обжитом Гулькиными углу, но градусов пятнадцать, вроде, есть.


        Я теперь знаю, как они свое помещение отапливают. И откуда ток в розетке. И почему вода из крана сама течет. Хотя верить в объяснения Деда мой темный разум отказывается. Он собрал термоядерный реактор, термик, как они его обзывают. То есть все человечество над проблемой бьется, токамаки всякие проектирует, а Гулькин уже собрал, запустил и греется у своего термика как у буржуйки.


        — Я, — говорит, — тебе, Танька всю хрень научную объяснить не могу, ты ни про соленоиды, ни про тороидальное поле, ни про кулоновский барьер все едино не поймешь. Это, короче, бублик такой, внутри катушки, в дырке – трансформатор. В специальной кастрюльке плазма греется. Я туда микроволновку присобачил. Она и греет. Схема у меня, само собой, лабораторная, слабосильная. Но, как видишь, нам хватает. Правда ломается часто. Криостат сбоит, перегрев начинается. Чпок, и вырубается термик. Тогда самому приходится батарейкой подрабатывать. И вода — еще проблема. Дистиллированной нет, приходится из родника брать. Она чистая. Да все ж не то же самое.


        Я его спрашиваю, а откуда он схему-то узнал. Говорит, в журнале «Наука и жизнь» видал, в старом, здесь нашел.


        Что-то вроде библиотеки было, книжки, журналы; армия с собой не забрала. Балласт. Здесь оставили. Он, мол, на схему посмотрел, и сразу понял, что там неправильно, и как должно быть. Это у него талант такой, в зоне обретенный, он на вещь смотрит и понимает, как она устроена, как элементы между собой соединяются, и как там процессы идут. Ну талант талантом, а тоже не сразу все устроилось. Сам сказал, что попытался это дело нахрапом взять. Первая модель взорвалась в том сарае, куда я машину загнала. Недаром мне показалось, что стену как из коробки вырвали. Второй термик он в пустой избе собрал, включил, — все зафурычило, плазма под СВЧ забулькала, синтез пошел, только охлаждение недостаточным вышло. Пошел перегрев по нарастающей. Ка-а-ак жахнуло, — с избы крышу сорвало, стропила вниз посыпались. А Дед ничего, отлежался. И по новой приступил. Теперь уж он уперся: «Я не я буду, а эту чертову печку соберу», Детали всякие, шалобухи необходимые для дела он тут нашел, на развалинах военного комплекса.


        Я тоже много интересного нашла, блуждая в подземелье. Перекресток. Свернула. Тут, видимо казармы были. Дортуары с двухэтажными койками. Застеленными. Как будто только что ушли. Я даже выключателем на стене пощелкала, вдруг свет загорится. Размечталась. Умывалки и сортиры. Столовая большая, кухня с полным набором оборудования, включая огромные кастрюли. А я думала, вояки все с собой забрали. А вот нет.


        Я бродила по пустым помещениям, пока у меня весь шпагат не размотался. Теперь пойду обратно, сматывать. Сматываться.


        А чего это он, шпагатик мой, так легко тянется. Опа! Кончился. Оборвался где-то. Я как раз на перекресток вышла очередной. И куда теперь? Тудой или сюдой? В каждый проем заглянула, нет ли там конца моей путеводной нити. Нет. Я заметалась. Пока внутренне. Но сейчас запаникую и начну метаться по коридорам. Сразу жутенько как-то стало. Вот только что бодро шарилась на солдатской кухне, гремела котелками и мисками, кой-чего из нужного себе в рюкзачок упихивала, а теперь стою с клубком шпагата в руке и припсиховывать начинаю: вроде звуки какие-то слева невнятные, вроде сквозит холодком по ногам из правого угла. Что там? Или хуже того: КТО там? И сразу байки в голову тоже сквознячком: про Белого Спелеолога, или более уместного здесь Черного Замполита, про крыс ростом с собаку. Собака почему-то всегда предполагается значительно больше пекинеса. Даже «Метро» Глуховского вспомнилось не кстати. Эти его монстры...


        Пустота, смыкавшаяся за световым кругом моего налобника, угнетала. Катакомбы советской армии сразу превратились в мрачное средневековое подземелье, полное ужасных тайн и тайных ужасов...


        Нет, что-то не срабатывало в схеме. Ужасный ужас отказывался сковывать мои холодеющие члены и пережимать горло. Более того, он как-то рассосался. Я, таки, закалилась в пасторальной тиши Осинок: то нашествие, то пришествие, то понос, то золотуха. Меня теперь лопатой не убьешь, не то что какими-то шелестениями в темноте. Надо привязать свой шпагат и топать. Если никуда не притопаешь, возвращаться сюда и начинать сначала. Делов-то.


        Из стены торчал то ли болт, то ли палец, то ли крючок для вывешивания наглядной агитации. К нему я и привязалась. И пошла в левый коридор. Почему в левый? А почему нет? Я шла и представляла, как тут было при военных. Светло, посты, как их, — «тумбочки», ленинский уголок, солдаты туда-сюда снуют: здравия желаю — разрешите быть свободным... Да сюда весь спиридонов табор засунуть можно. А что? Плохо ли? Жили б тут в тепле, а то в Шишелове-то не очень. Дома все-таки дачные, нормальные печи не во всех остались. Греются за счет скученности. И болеют за ее счет. Один чихнул, все подорвались. Дети один за другим температурят. Да и взрослые. Восемь человек уже умерло. Как здесь говорят: на горку переселились. Кладбище — на горке, за деревней метрах в пятистах.


        Бабушка Ружа умерла. Вроде бы даже ни от чего. Не болела. Только слабела как-то. Выходить на улицу перестала, невесток своих гонять. Все сидела у окна. Так в кресле и умерла. Никто даже не заметил. Вроде бы только что-то сказала кому-то, а вот уж ее и нет. Неделю назад умерла.


        Я проблуждала часа два, то разматывая, то сматывая свой шпагат. И по закону жанра только третий, последний коридор вывел меня к лестнице. Точно такой же как моя, но другой. Поднявшись я уперлась в гниловатые доски. Слава богу, не бетон и не металл. Попыталась поднять — ничего не вышло. Тогда вытащила из рюкзака позаимствованный в кухне тесак, мачете настоящее, стала им долбить доски. Выломала дыру себе в размер и вылезла. Интересно, где.


        Это был добротный домик. Небольшенький, наверное, три на три метра всего. Бревенчатый. Выстуженный, аж пар изо рта валит. С печкой-буржуйкой, кирпичом обложенной, и кучей поленьев возле (Растопить бы, да чем? Фонариком не получится). Окошечко маленькое. Нары деревянные вдоль стен. Стол самодельный. Наверное, это называется заимка. Вылезла я сначала в подпол, а уж оттуда поднялась в избу. На улицу хотела выйти. А изба-то снаружи заперта. Но не на замок, слава богу, на щеколду. Я ее своим тесаком через щель откинула. Недолго и провозилась. Наружу нос высунула. Кругом заснеженный вечерний лес. Кусты выше моей головы, а за ними — ели, высокие и мрачные, сплошным серым забором подпирали такого же колера небо. Солнце, надвинув драную облачную шляпу, одним глазом выглядывало из-за этой стены, щурилось на меня недобро.


        Та-а-ак... Отсюда я не выберусь. В какую сторону идти, не знаю, да и в свитере, и кроссовках далеко по снегу не уйду. И здесь без еды не перезимую. Или надо говорить: не перелетую?


        Если считать, что это заимка, то может кто-то что-то оставил, как у охотников полагается. Я стала шурудить повсюду и таки нашла кое-что. На самой высокой полке. Спички, полпачки чая, килограммовую упаковку перловки, сухари и пачку из-под сигарет с солью. Все это было уложено в жестяное ведро, сверху накрыто куском фанеры и придавлено здоровым булыжником. Ни мыши, ни крысы, ни пришельцы лесные не достанут. Спасибо неизвестным доброхотам, скорее всего, прошлогодним охотникам. Будет чем поужинать, да уж и позавтракать за одно. Может еще повезет веревку подлиннее найти.


        Спала я не очень. Избу теперь уже изнутри на щеколду закрыла, поближе к печке устроилась. Одинокая как принцесса в замке в заколдованном диком лесу. И всю ночь за стенами звуки раздавались, шлепал кто-то, скрипел, стонал и фыркал. Наверное, ветер или дракон. Или лесные обитатели.


        Утром вокруг домика следы были. Собачьи? Волчьи? Выходить расхотелось.


        На третий день Мишка Дегель пришел. Удивился, найдя меня в заМмке, пардонте, в заимке посреди леса. А уж я-то как!


        — Эва, Танёха! Ты как тут?


        — А ты сам-то как?


        — Это, Танёха, такая история! Ты не поверишь. Сёдня с утра объявилась у нас кошка. Твоя. Я-то ее знаю. Акромя твоейной других в красных нашейниках нету. Я и грю баро Спиридону, Танёхина кошка-то. Чего прибегла, может с Танёхой что? Звери, они ведь, знаешь, умные, поумней многих двуногих. Вот я как-то по лесу шел... Ладно, это потом. Ну я побег до тебя. А как в лес отошел малёха, вдруг — лось. Здоровый парнище. Это ж скоко мяса! Думаю, дай стрелю. А он все за деревьями. Я за ним, а он отходит не спеша, но не убегает. Водил он меня водил, а потом раз, в сторону сиганул, и нету его. А я гляжу: дымок поднимается. Пойду гляну чё тута. А тута ты, Танёха! Вот номер!


        Солнце сидело на верхушке ближайшей елки, болтало коротенькими ножками в красных башмачках. Небо бездумно синело, не заморачиваясь даже подобием облаков. И жизнь была прекрасна.


        — Слушай-ка, Дегель, у тебя часом веревки нет?


        — Да как нет-то? Вота. Я как побёг до тебя, веревку захватил, не знаю зачем, показалось — надо.


        Он вытащил из трехлитрового кармана камуфляжной куртки здоровый моток капронового шнура, метров сто, на взгляд.


        Дегель торопился. Его звал инстинкт охотника. Теперь уж меня спасать не надо, а тут где-то неподалеку кружат три-четыре центнера свежего мяса. Убеждать его, что никакого лося нет, а может и вовсе не было, я не стала. Спровадила побыстрее и, прибравшись в избушке, полезла обратно в подземелье.


        ***


        — Дак что, если места навалом всех сюда запускать? Через другой ход они ходить будут! Как же! Дожидайся! Они тут повсюду, из каждой щели попрут! Еще и рояль сопрут! — Дед разорялся почем зря, безо всякого смысла, просто воздух двигал, знал же, что они здесь окажутся.


        Это я про цыган.


        Как вернулась из своей трехдневной отсидки в заМмке (на заимке), так и пошла к Гулькиным. Говорю, там же целый город под землей, и, главное, полностью укомплектованный, заходи и живи. Дед сразу рогом в землю: «Не пущу!» Остальные помалкивают. Я последний аргумент выложила:


        — Ты ж, Леся, сама сказала, помнишь, когда Спиридон на мои беленые яблоньки вышел: «Окажутся, но поздно». Может поздно уже наступило?


        Дед, надувшись, только рот открыл:


        — Куды ж поздно! Поздно будет, когда...


        Но Леся его остановила. Положила свою детскую ладошку ему на плечо, он и замолчал.


        — Ладно, — сказала, — хватит уже. Пусть идут. Только пусть через ту лесную избушку заходят. И сюда их не приводи, пожалуйста.


        Это «пожалуйста» меня аж резануло тоненьким лезвием, внутренней бритовкой по внутреннему пальчику: она ж меня просит. Железная Леся просит. Не приказывает, не ставит перед фактом, не оставляя выбора, а просит. Или это опять игра, манипулирование, чтоб я свою полную ответственность осознала? За всех ответственность, за тех и за этих, за спиридоново племя и за несчастных одиноких, обиженных жизнью Гулькиных. Дескать, ты, Танька, решение приняла, твои и последствия. А мы — потенциальная жертва твоих неоправданных решений. Шалишь, девочка, знаем мы, кто тут решения за всех принимает. Дрогнувший на «пожалуйста» голосочек меня не проймет. У вас, между прочим, перед жилыми апартаментами дверь как на звездолете «Галактика» в ладонь толщиной. «Не приводи!» «Рояль пропадет!» Тут без ядерного заряда не пройдешь.


        Итак, дозвол от Гулькиных, а точнее от Леси на въезд в подземные чертоги я получила. Теперь к Спиридону — уговаривать. Как в его систему мира и спасения избранного им народа впишутся постармейские катакомбы?


        Оказалось — никак. Отказался.


        Но посмотреть захотел. Ладно, покажу, может передумает, меднолобый.


        Прошли мы с ним через заимку. В подполе, где я вылезла, подрубить пришлось, теперь там дыра как для танка. По шнуру путеводному до кухни и казарм добрались. Спиридон ходит, руками все щупает, ругается шепотом, армию клянет за бесхозяйственность. Это ведь надо, столько лет здесь добро пропадает. А лучше если б всякие начсклада это все распродали? Для тебя, считай, сохранилось, для людей твоих. Надо все это забрать, говорит. А я ему:


        — Не надо, не бери отсюда ничего.


        Он вопрошающе смотрит, это почему, мол. А ведь все просто. Даже такой лахудре, как я, понятно. Стоит только людям показать источник этого добра, и половина их сюда придет жить. И скажет, что все это теперь принадлежит им. А вторая половина останется наверху, и будет сюда как на склад ходить. А первая им своего не отдаст. И будет у тебя, отец Спиридон, под носом война до победного конца. Причем не за алтари и очаги, а за матрасы и кастрюли. Вот и выйдешь ты тогда настоящим пророком: Мор и Смерть уже пришли, Глад постоянно возле ошивается, а вот и Война на подскоке. А когда они тебя ненароком затопчут, станешь ты еще и мучеником. Вот такой вот вектор.


        Он еще походил молча, пощелкал мертвыми выключателями, в сортире дергалки смывные подергал, краны покрутил над умывальниками, на кухне зачем-то в духовку голову сунул. Перед вентиляционной решеткой зажигалкой щелкнул. Посмотрел, как пламя отклонилось, кивнул сам себе. Открыл распределительный щит, пощелкал тумблерами. Теперь он вел себя как дотошный член приемной комиссии, словно составлял опись вверенного ему имущества.


        — К чему это все было запитано? Ты генератор не находила?


        Я головой помотала. Генератора я не находила, а про гулькинский термик я рассказывать не собираюсь.


        — Ладно, чаюри, твоя взяла. Но надо сначала тут как-то все подключить. Хотя сомневаюсь, что генератор тоже оставили. Но поискать надо.


        Генератора мы не нашли. Ни в этот раз, ни в следующие экспедиции. Видимо, армейцы все же демонтировали его и забрали с собой. Печаль. Спиридон решил генератор через маркиза Коробецкого доставать. Тот пообещал покумекать и через пару недель ответ дать.


        Но двух недель у нас не оказалось.


        Война грянула раньше. Не та, что я предвещала отцу Спиридону. Не за одеяла и подушки.


        Настоящая. Большая. Горячая.


        Дед нашел нас в подземелье. Мы в очередной раз шарились там со Спиридоном. Он осматривал камеру, где раньше генератор стоял, хотел убедиться, что проводка целиковая, не покоцанная, и подключиться будет возможно, а я за компанию притащилась. Из темноты вынырнул фонарь, за ним обозначилась дедова фигурка. Не здороваясь, сказал:


        — Пошли!


        Развернулся и обратно порысил в темноту. Я за ним. Я ж привыкла, что просто так у Гулькиных ничего не бывает. Сказал Дед «Пошли», значит надо бежать. Спиридон тоже не стал рассусоливать: кто это, да что это, медведем двинулся вслед. Дед нас к себе привел. У меня, чесслово, сразу сердце не на месте. То не приводи сюда, пожалуйста, то сами Спиридона зовут. Значит, не просто так. Авдоша с Лесей, обнявшись, на диване у телика сидят, Вадька рядышком. Полный сбор. В чем дело, спрашивать не пришлось. На все незаданные вопросы телик вываливает как из ведра: ...ответили ракетным залпом... на провокационный удар... Сармат... Авангард... Томагавк... Арктика... Аляска... Короче наши вдарили по Аляске, штатовцы — по нашей Арктике. И те, и другие в ответ на необоснованный удар. Первыми, ясно дело, ни мы, ни они. И теперь Лавров с Помпео ведут переговоры через телеграф на вечную тему «Что делать, и кто виноват». Сидят старики по краям синего моря и из постукивающих телеграфных аппаратиков ленты с буковками тянут...


        Я сразу к Лесе:


        — Ты знала?


        Та лишь головой кивнула.


        — А молчала чего?


        Смотрю, а она плачет. Молча плачет, только слезы текут и плечи чуть вздрагивают. Конечно, она знала, Кассандра несчастная. И что она могла с этим знанием сделать? Ни себе, ни кому другому помочь не могла. Все идет, как идет, соломиной реку не перегородить. Несла в себе эту беду, бедная. Вот оно, лесино «поздно», вот что она имела в виду: «Появятся, но поздно», дошло, наконец, до меня, сущеглупой.


        — Другие программы есть? Или радио? Нужна максимальная информация, — это полковник Кречин в отце Спиридоне проснулся.


        Здравия желаю, товарищ полковник.


        — Радио есть. Пошли, я покажу, — Вадька поднялся.


        Я, само собой следом увязалась. Никто не спорил.


        Здесь я еще не бывала. Вадькина нора была полна железа. Мертвого железа. Сервера, кабели, запчасти в коробках, компы друг на друге, ноуты. Кое-какие даже битые. Вдребезги разбитые и в угол сметенные. Представляю, как бушевал здесь этот хакер-малорослик, круша свои игрушки, когда интернет схлопнулся. Весь его мир в одночасье бздынь и схлопнулся. Остался только звук. Без картинки. Радио продолжало работать.


        Спиридон подсел к столу, стал крутить колесико и антенну приемника Тексан. Звук был так себе, что-то сипело, хрипело и хлюпало в эфире. Вадик молча протянул баро наушники.


        — Спасибо, мальчик.


        «Мальчик» только хмыкнул.


        Я решила, что здесь мне делать нечего, сами потом расскажут. Вернувшись в гостиную, я сразу к Деду приступила:


        — Ты термик свой усилить можешь? Ну чтоб и ту половину запитать? Хотя бы временно, пока маркиз Коробецкий генератор не подтянет.


        Тот отворачивался, прятал глаза, разводил руками, да как, мол, да откуда, хватался за свою гармошку, начинал играть «У Курского вокзала...». Хитрил. Придуривался. Если б нет, сразу бы сказал.


        — Ой, Дед, не юли. Ведь можешь же?


        Вошла с подносом, полным чашек, мисочек, блюдечек, печенюшек, Авдоша:


        — Да может он, может. Ты, Танька, вечно пристанешь как банный лист. Сделал он уже все. Прям сейчас бери да въезжай в хоромы.


        — Как уже сделал? А чего ж там ничего не работает?


        Тут Дед захохотал, будто классную шутку услышал. Захохотал, заухал филином, завсхлипывал, одновременно грянув Марш энтузиастов:


        — А рубильник-то... Рубильник... Рубильник-то дернуть надо. А вы все ползаете, проводочками обрезанными трясете. Я с другой стороны запитал. Там и надо было одну жилу протянуть.


        Война войной, а чаю попить — никогда не поздно. Или не рано.


        За чаем Спиридон с Гулькиными поближе познакомился. Не знаю, поверил он в их историю или нет, а только как сообразил сколько лет «мальчику» и «девочке», сразу стал к ним обоим на «вы» обращаться. Потом все мужики, «мальчика» включая, ушли термик смотреть и рубильник дергать. Последние испытания проводить. А я решила домой не торопиться, с женской половиной посидеть. Даже посуду помыть вызвалась. Мне в этом никогда не отказывали.


        — Танька, ты сама-то не надумала под землю лезть? — Авдоша смотрела как споласкиваю чашки.


        Я помотала головой: куда мне под землю. А Кисельда как? В бункер ее к кроликам и Крокодилу? В тюрьму на старости лет ни за что, ни про что? Или наверху одну оставить? Еще лучше. Так что мой выбор зависит от моей кошки. Да и стрельнули пока друг другу только по военным базам. Ключевое слово «пока». Но может этим и ограничимся. Как петухи. Клюнули друг друга и круги нарезают, сдвинув воинственно гребешки на сторону. Давно ведь так воюем: тыдыщ-тыдыщ, пульнуть один раз, тут же обидеться и санкции ввести против плохих. И эфир сотрясать заявлениями, заверениями, обещаниями и угрозами. Правда раньше до тамагавков и авангардов не доходило.


        — Погожу пока, — говорю.


        Через пару дней выхожу из дома по утренней надобности — ведро воды принести, глядь, Дед на своем крыльце стоит, уставив бороденку в небо. Я тоже голову задрала. По синему небу, незамутненному ни одной облачной мыслью, высоко-высоко летели три самолетика. Два на запад, один на восток.


        — Дед, самолеты летят! Что, карантин сняли? А я все пропустила?


        А он тихо так:


        — Да не, Танька, это не самолеты. Это ракеты.


        Я аж ведро уронила, чувырла косорукая. Оно с лязгом, как рыцарь с коня, покатилось по ступенькам. Но мне уже не до того:


        — Дед, я телик... Можно?


        Он мне:


        — Да чего уж, иди посмотри...


        А сам так и стоит. Ватник на одном плече. Ладошка козырьком от солнца.


        Я в избу — сундук — лесенка — телевизор. Все остальные Гулькины на посту у экрана. Президент в роли Главнокомандующего вещает: «...чрезвычайное положение... передислокация войск... западная граница... восточная граница... эсминцы США в Баренцевом море... крылатые ракеты... адекватный ответ...». Короче, победа будет за нами. Да, все по-серьезному нынче. Чрезвычайка это вам не масочно-перчаточный режим. Никаких карнавалов. Все в камуфляж! Тут изображение на экране запрыгало, заплясало, покрылось рябью и потухло. Авдоша пультом пощелкала — ноль. Алес капут телевиденье. Леся поднялась:


        — Я — спать, — говорит.


        И пошла прочь как сомнамбула, еле двигается, личико бледное, ресницы опущены. Опять дня на четыре заляжет. В самый ответственный момент срубилась. А мы как без плана, без указующего перста.


        — Леська, — хватаю ее за маечку, — погоди. Ты куда? Куда спать-то? Потом поспишь! Дальше-то чего? Мир треснул, а она — спать!


        Она вроде даже не заметила ни движенья моего хватательного, ни призывов моих. Смахнула мою руку и ушла.


        — Не трогай ее. Бесполезно. Она уже спит, — Вадька тоже поднялся, — я радио включу. Может там чего толкового скажут.


        ***


        За четверо суток, что Леська продрыхла, много чего произошло. Можно сказать, проснулась она уже в другом мире.


        Вот краткая хроника этих судьбоносных четырех дней.


        На утро первого дня к Спиридону пришла делегация от жителей деревень Окоськово и Самозваново. Окоськовцы и самозвановцы заявили, что тоже имеют право на жизнь. На жизнь в подземелье. И собираются это право отстаивать до последнего. До чего именно последнего, сказано не было. Зато была потребована конкретная доля этих самых подземелий. Откуда только и узнали. Истинно говорю вам — слухом земля полнится. Прямо так в земле слухи ужами и расползаются.


        Но тут под батюшкину руку совершенно неожиданно перешли перепоевцы и синюхинцы, бывшие в этот момент в часовне по случаю отпевания усопшего свиновода и молочника Паренхимова. Этот Паренхимов при жизни снабжал своим продуктом обе деревни. И обе они теперь скорбели, потому что дочь и наследница свиновода и молочника Алефтина, давно проживающая в Москве фэшн-блогерша, хозяйство папашино порешила ликвидировать. И где теперь в такое сложное время закупаться свининой и молоком, неизвестно. Раззадорившись на поминках, синюхинские заключили союз с перепоевскими против незваных на пир самозвановцев и окосевших в борзости своей окоськовцев. И решили под землю их не пущать, потому как самим места тогда не хватит. А чтобы закрепить свое решение, сразу накостыляли несчастным парламентерам и отправились по домам поднимать народ против наглых захватчиков.


        Увещевания отца Спиридона ни к чему не привели. Проповедью дубину народного гнева не перешибешь.


        Вечером того же дня спиридоново племя организованно уходило под землю. Шли обозом в лес до заимки, оттуда вниз. Ушли почти все, человек двадцать осталось в Шишелове. Решили, зачем тесниться в казармах, если здесь, наверху, теперь простор.


        Утром второго дня в Шишелово явились подразделения окоськовцев и самозвановцев за своей долей подземных угодий. Но опоздали. И это их сильно опечалило. Опечалившись, попытались спалить вражье гнездо, но получив пару предупредительных выстрелов, одумались и решили мирно расспросить оставшихся. На вопрос, куда все подевались, оставшиеся честно ответили: «Туда» и ткнули пальцем в лес. Был проведен совет, на котором мнения пришлецов разделились. Окоськовцы, как более инертные массы, решили вернуться домой: «Да ну его совсем, чего запаниковали, ну летают над головой, так ведь не падают, кому наш медвежий угол сдался». Самозвановцы же, обладавшие боМльшим запасом пассионарности сказали: «Шалишь! Нечего от народа убежище прятать! Найдем! И сами заселимся! Это все нынче ничье! А значит, народное! Значит, наше! Это наше все!» И двинули в лес в указанном направлении. Но всю ночь, как это уже повелось с середины апреля, шел снег. Снежинки размером с носовой платок падали в полном безветрии четко по вертикали, тщательно покрывая все следы ушедшего под землю спиридонова племени.


        Проплутав впустую по лесу, самозвановцы изменили тактику. Они оставили пару своих лазутчиков следить за шишеловскими оставшимися. Ведь придет же кто-то снизу. А потом обратно двинет, вот и проследят его болезного до входа в алладиновы пещеры. Лазутчики с комфортом расположились в несколько удаленной от остальных домов бане. Растопили каменку. И разложив на столе нехитрую закуску к поллитре самогона, принялись следить. Спустя часа три они несколько подустали от непрерывного слежения и прикорнули на полкеМ в тепле и банном уюте. И в этот блаженный миг были захвачены передовым отрядом перепоевцев, явившихся с той же целью: получить свою часть принадлежащих народу подземелий.


        Узнав от языков, едва ворочавших своими языками, что дело — швах, цыгане успели затвориться под землей и никого с собой не взяли, ни вчерашних врагов, ни союзников, перепоевский авангард удивился столь лицемерному предательству отца Спиридона и тут же заключил пакт с давешним противником. Союзное соглашение было, как подобает, скреплено еще одним литром самогона, а за закуской отправили гонца к местным. И все было бы хорошо, полегли бы все, дружно храпя, на вместительном банном полке, но нашелся среди перепоевских один непьющий мужичонка. В любой семье народов не без урода. И уследил тот мужичонка недреманным оком своим, как пацаненок мелкий, лет десяти с виду, побег под вечер в лес на лыжах. И пошел за ним. И привел тот мальчиш, не зная, не гадая, хвост к заимке. И увидел мужичонка через окошко, как пацан нырк в погреб и пропал. Вот он вход-то!


        Все тайное, как ни крути, становится явным.


        На третий день заспавшееся солнце высунуло нос из-под хорошо взбитой, роняющей на землю редкие перья, облачной перины и оторопело, увидев далеко внизу переполненный народом лес. Но то, что показалось ему на первый взгляд толпой, на второй оказалось хорошо организованной очередью. Люди с тюками, с нагруженными вереницами санок, с детьми, собаками, поросятами, курами и даже козой закручивались спиралью вокруг маленькой лесной избушки. Постепенно втягивались в нее как в воронку. Избушка засасывала их, одного за другим. И через несколько часов лес снова был пуст, но здорово затоптан. Пришлось солнцу взбодрить как следует свою перину, чтобы вытряхнуть из нее хорошую порцию белых пушистых хлопьев. Пусть скроют эти чужеродные следы, и лес снова станет картинно пустым и чистым.


        Но старалось оно зря.


        Часов в шесть или семь вечера, разгоняя зверье шумом мотора, по лесу промчался военный вездеход. Видать, вспомнили вояки про свое заброшенное давным-давно хозяйство и, ведомые чирикающим словом «передислокация», отправились искать наследие советской армии.


        Примерно в это же время я спустилась из своего сундука вниз, хотела навестить господ Гулькиных, спросить про новости: чего происходит-то. Но коридор, ведущий в их сторону был перегорожен металлическим щитом. Такие еще в метро бывают на случай ядерной войны. Отгородились, значит. Затворились. С другой стороны, оттуда где были казармы, и куда въехали люди баро Спиридона, доносились невнятные, но очень неприятные звуки, будто в отдалении проходила гроза. Идти туда не хотелось. Я вылезла обратно.


        Попробовала пройти через гулькинскую избу. Но и там меня ждал облом. Дно их сундука оказалось сплошным бетоном. Заперлись изнутри. Где они теперь выходят на поверхность, я не знала.


        Я почувствовала себя брошенной. Вроде бы и не друзья они мне были, вроде и в их принадлежности к человечеству я сомневалась, а вот поди ж ты: ушли, меня с собой не позвали, не предупредили даже, и мне обидно. А ведь они всегда так, ничего нового. Чего ж я переживаю? А вот переживаю чего-то.


        Переживая, я сидела в плетеной качалке, упершись носком одной ноги в пол, раскачивала себя слегка. Грела ладони о стакан чая. Думала: вот кончится заряд в аккумуляторе, и останусь я без света. Свечи у Спиридона просить? Или к темноте по вечерам привыкать? Спиридону сейчас не до меня, у него там раздрай, междоусобица подземная. Да и вообще скоро их оттуда вояки погонят. И меня заодно. Так что, наверное, беспокоиться мне не о чем. Все идет, как идет.


        Хлопнув, откинулась крышка сундука, и оттуда показалась голова Мишки Дегеля.


        — О, Танёха! Это я к тебе, знать, вылез. А я думаю, кудыть это я лезу.


        — ЗдороМво, Дегель. Чай будешь?


        — А то ж. Наливай.


        Он пристроился возле меня на табуретке. С шумом втягивал горячий чай, грыз кусок рафинада, вытащенный из кармана. От него пахло лесом, старой дубленой кожей, порохом и дешевыми сигаретами. Кошка ходила вокруг его меховых как у полярных летчиков сапог, терлась об них, задрав хвост. Он был очень уютным мужиком, мы обе это чувствовали.


        — Ты, значит, тоже под землю переселился?


        — Не, я нет. Я под землю не тороплюсь. И заранее к ней привыкать не собираюсь. Посмотреть ходил, как они там. Сашку Монаха опять же навестить. Тот переселился. Ну дак у него жена, она настояла. «Спасемся», — говорит.


        — И чего там? Расскажи.


        — Дак чего рассказывать? Порядок. У баро Спиридона всегда порядок. Не, ну сначала, оно конечно, эти понаперли нахрапом. «Подавай нам наше!», — орут. Кулаками машут. Даже постреляли слегка. Я прям испугался. А тут сверху дозорные прибегли. Да, а как же, у него порядок, я ж говорю. Вот. И кричат, дозорные-то: «Шухер! Солдаты идут!» Все замитусились. Кто-то сдуру даже заорал: «Американццы!» Не американцы, знамо дело, ни какие, наши. Зачем, понятно. За своим добром.


        Сообразив, что явились настоящие хозяева бункера, деревенские сразу бросили разгоравшуюся междоусобицу, признали Спиридона вождем и отцом нации и потребовали от него организовать оборону народной твердыни. А то повыгоняют всех наверх, базу устроят, и из-за них начнут американские изверги бросать ракеты на головы мирных поселян.


        Не удивлюсь, если полковник Кречин по-быстрому найдет под землей еще и арсенал, и будет держать оборону по всему фронту.


        Напившись чаю, Дегель потопал в Шишелово. Запирать за ним дверь я не стала. А смысл? Если он нашел дорогу к моему сундуку, найдут и другие. Можно, конечно, каким-нибудь макаром заблокировать дно в сундуке, так они же колотиться начнут. И буду я среди ночи вскакивать, отпирать сундук, потом дверь, пропускать народ туда-сюда. Если мой дом превратится в пропускной тамбур, то сама я в швейцара превращаться не собираюсь.


        Откинула крышку сундука и на внутренней ее поверхности написала остатками светоотражательных белил: «Здесь живу я, чаюри Танёха! Не шуметь!»


        Спать полезла на печь. С ружьем и кошкой. Последняя твердыня. Донжон.


        Ночью в округе что-то грохотало, с треском рушилось, выло, вопило и постреливало. Видимо, гарнизон Спири Кречета, все-таки держал оборону. Пару раз хлопала крышка сундука, и кто-то, матерясь шепотом, на цыпочках крался через избу.


        Утренний, четвертого дня, вид из окна не вызывал оптимизма. Снег был истоптан и ногами и вездеходовыми траками. Кусты и тонкие деревца втоптаны в бурую, вздыбившуюся застывшими волнами кашу. Осинки приобрели вид не благостный. Но было, на удивление, тихо.


        Хотелось информации. Я спустилась под землю. Не успела пройти и трехсот метров в сторону спиридонова поселения, как от стены отделилась тень:


        — Стоять! Кто там? — мне в лицо уперся яркий свет, — а, это ты, чаюри, проходи.


        Сашка Монах стоял в дозоре с винтарем на пузе. Полковник Кречет отстоял занятые подземелья. Вояки на вездеходе убрались. Хочется думать, что насовсем, но скорее всего за подмогой. Почему по рации не вызвали, стало мне понятно через десять минут, когда я нашла Спиридона и спросила его: «Чего как?» Оказалось, что теперь уже не работает и радио. Финиш! Новая реальность. Фильм «Почтальон».


        Оставалось ждать развития событий. Этим я активно занялась, поднявшись обратно к себе. Уселась в свою качалку, пригласила Кисельду к себе на колени. Кошка милостиво приняла приглашение. И, само собой, Книга: «...Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя...» Хорошо было царю Давиду, знал на кого уповать. А мне? Мне на кого? На Спирю Кречета и братьев его? На самое надежное, что есть у нас, на русский авось?


        Хлопнула входная дверь. Через избу пролетел какой-то мальчиш-дозорный, нырнул в сундук. Оттуда донесся звонкий клич: «Они летят! Летят!» Тут же из сундука высунулась голова Деда. Вслед за ней вынырнуло и, покачиваясь, повисло в воздухе плотное похмельное облако. Значит, Дед не отсиживался в глубине своей норы. Значит, метался всю ночь по лесу, сыпал своими молниями направо и налево. Озорничал.


        — О, Танька! Слыхала? Летят! Дождались! Ага! Встречай с оркестром!


        Дед выкатился на улицу.


        Да кто? Кто летит-то? Кого дождались? Поди-ка, Кисельда. Пойду гляну.


        Я вышла на крыльцо. Дед уже куда-то пропал. Я была одна. Стояла, кутая плечи в старенький плед, задрав голову к небу.


        Высоко-высоко коротенькими сточенными карандашиками летели ракеты. Из-за огромной высоты казалось, что летят они медленно. Гораздо быстрее и ниже надвигались черные мухи. Сколько их? Восемь, вроде. Мухи вырастали, превращаясь в игрушечные вертолетики. Они летели бесшумно, звук запаздывал. Они спешили к нам. Ко мне. В мои Осинки. Восемь военных вертушек. Аллигаторов? Кобр? Чтоб я еще разбиралась. Их что ли Дед имел в виду? Их дождались? Мальчишка-дозорный о них, точняк, кричал.


        Но Гулькины снова были на шаг впереди.


        Вдруг перед вертолетами, прямо у них по курсу в воздухе появилось ма-а-аленькое пестрое пятнышко. Оно вращалось, расползалось радужной кляксой, как бензин в луже. Растягивалось тонкой пленочкой. Это длилось две секунды, три, четыре... Пленочка лопнула, разошлась как застежка-молния, и посреди неба, заслоняя собой консервные банки вертолетов, объявилась приплюснутая округлая дуля. Летающая тарелка. Именно такая, какими их изображают. Несколько дергающимся, рыскающим летом, будто вприпрыжку, она двинулась в сторону озера.


        Кураторы... Отцы-модификаторы явились согласно вадькиной теории... Здрасте, пожалте... А мы тут это... В войнушку играли... Звиняйте, шта не прибрано...


        Я вернулась в избу. Качалка. Плед. Кошка на коленях. Книга: «...С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли... ибо пришло время...»


        Когда открылась дверь и прямо из холодного голубого света в избу водвинулась высокая серебристая фигура, я уже не удивилась. Фигура была голенастой, худой и угловатой. Больше всего пришелец был похож на глазастого насекомуса из американского мультика. С копытцами. Как у козы. Переступил цокающее. Скрипнула половица. Кисельда спрыгнула с моих колен и бодро побежала к нему. Она обнюхала копытце и чихнула. Пришелец сложился, присел, выставив острые коленки, и почесал кошку за ухом. Он явно знал, как обращаться с кошками.


        

      


      
        Деревня Попадьино, весна 2020

      


      
        

      

    

  

  


  
    
      [1] Allegro con brio – весело и живо.

    

  


  
    
      [2] Andante con moto – умеренно, с движением.

    

  


  
    
      [3] Scherzo allegro – скурцо, иемп стремительный.

    

  


  
    
      [4] Sonata allegro con fuoco – соната, весело, с огнем.
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